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Аннотация
Дмитрий Кунгурцев родился в 1985 году в Москве. Своими учителями в литературе считает Э. Хемингуэя и Дж. Сэлинджера. Стихи, рассказы и сказки пишет с детства. Повесть «Маджара», давшая название всему сборнику, стала победителем премии «Дебют» в номинации «За лучшее произведение для детей и подростков». В оценках членов жюри отмечалось ее родство с фильмами Кустурицы (в частности, «Черная кошка, белый кот»); «Удивительно сочный по языку текст и особый художественный мир с ярким социальным балканским фоном», – охарактеризовала повесть «Маджара» Алиса Ганиева. Но, разумеется, это только один из мотивов сборника, включающего шесть произведений Дмитрия Кунгурцева. А главный герой в нем – самобытный русский юг.
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Когда она родилась, бомбили Белград, это был самый последний год прошлого века. Накануне мы смотрели новости, а ночью маму увезли, я спал и ничего не слышал. Девчонка выскочила на разбомбленный свет так быстро, что врачи едва успели ее подхватить. Быстрые роды. Мама боялась, что родит в «скорой помощи», приехала пара мальчишек в белых халатах, которые боялись этого пуще нее. Валентин сидел в машине рядом с ней, молчал и молился про себя, он-то боялся больше всех троих вместе взятых. Хорошо, что была ночь, водитель «скорой» гнал, как Шумахер, — и они успели. Но прежде чем отправить маму наверх, в родильное отделение, дежурный врач принялся заполнять личное дело роженицы, и мама сидела как на иголках, вернее, полулежала на стуле, сжав ноги, этой девчонке не терпелось выскочить и осмотреться. Не успела мама расположиться на родильном кресле, как девчонку вынесло на околоземную орбиту. Маму вывезли на каталке в коридор, а девочку принесли и положили, голую, ей на живот. Мама подумала, что это что-то новенькое, ведь меня в роддоме ей принесли замотанного в нечто твердое со спины, как жука, она только дома убедилась, что я никакой не жук с головой младенца, а настоящий младенец с ручками и ножками, все как положено. Эта девчонка орала не переставая; поглядев в ее красное сморщенное личико с крючковатым носом, мама вздохнула, нос ей явно достался от одной из двух длинноносых бабок. Бедняжка обещала стать уродиной, только этого не хватало, расстроилась мама, но утешила себя тем, что зато орет она, как очень здоровый ребенок. Наутро, увидев лицо младенца, не искаженное гримасой плача, мама удивилась — девчонка в состоянии покоя оказалась прехорошенькой: нос был вполне коротким, правда, глаза были узкими и раскосыми, как у каменной скифской бабы, но зато лицо скифской девочки украшали черные брови, а бровей, каких бы то ни было, не имелось ни у одного из пяти младенцев, которых приносили в эту палату. У новорожденных, которых приносили в соседние палаты, как мама убедилась позднее, бровей тоже не было. Оказалось, что безбровые младенцы — правило, а наша стала исключением.
Через два дня мы с Валентином забрали маму с бровастым младенцем домой — по этому случаю я не пошел в школу, и мне, как и всем, налили шампанского.

Со временем благодаря сестре я стал свободным. Вечером — я учился во вторую смену — меня уже не встречали, задержка после занятий на двадцать минут перестала считаться преступлением против семьи; иногда мне приходилось присматривать за Виринеей, — Валентин решил дать ребенку это имя, которое не нравилось маме, — но, в общем и целом, я теперь вполне был предоставлен сам себе. После очередных летних каникул меня отправили в городскую школу, маме казалось, что там я получу настоящее образование, я согласился перейти в новую школу, потому что Она тоже перешла туда, мы опять были в одном классе, я думал, что все будет, как раньше, как там, в нашей маленькой школе в горах.
В этой школе в две смены училось больше двух тысяч человек, и на переменках в коридорах я каждый день видел не одни и те же, а все новые, мелькавшие мимо и мимо, лица. Впрочем, я и не старался их запомнить. Меня интересовало только одно лицо, которое я знал гораздо лучше, чем свое. От топота тысяч ног школьные стекла мелко дребезжали, с подоконников падали горшки с цветами, из шкафов валились наглядные пособия, старая карта мира — на ней еще были Советский Союз, ГДР и Югославия — упала со стены, и след чьего-то грязного ботинка, никак не меньше сорок пятого размера, лежал на Европе и на части нашей страны, казалось, что начинается землетрясение, но раздавался звонок на урок, и покой возвращался в старые стены. Когда-то школа носила имя Павлика Морозова, новая директриса совсем недавно добилась переименования: теперь это была школа имени писательницы Дмитриевой, которую никто, кроме отдельных старшеклассников и двух русичек, не читал, но дом-музей которой находился неподалеку. Впрочем, в городе школа по-прежнему слыла школой убиенного отцепредателя, и молодая начальница не выносила даже упоминания крамольного имени. Я ничего этого не знал, не знала об этом и моя мама. А надо сказать, что я имел неосторожность родиться под фамилией Морозов. К мальчику из свердловского села никакого отношения я не имел. Скорее, мне мечталось, что мы потомки Саввы Морозова, который построил в нашем городе — перед самой смертью — виллу «Вера»; вилла до сих пор стоит на скале над морем, там теперь клуб моряков.
Я проучился год в новой школе, но друзей у меня не было, не было даже приятелей, только Она. Хотя она делала вид, что мы не знакомы, как будто это не со мной она сидела рядом целых шесть лет, в течение которых мы так страшно изменились. Едва научившись писать, я писал ей любовные записки, она отдавала их своей маме, а та — моей. Года через три у моей мамы накопилась полная жестяная коробка из-под чая «Липтон» этих мятых бумажек в клеточку и линеечку, и к тому времени я наконец оставил эпистолярный жанр. В прежней школе у меня не было случая защитить ее — народ у нас учился довольно мирный, — зато здесь случаев было предостаточно. Ее задирали потому, что она в любую погоду ходила в кофтах с длинным рукавом и брюках. Я знал, что Она прячет свои руки и ноги оттого, что они как будто выцвели, сквозь обычный южный загар (она ходила с родителями на пустынные дикие пляжи, где, кроме них троих, никого не было) просвечивали белые пятна никогда не загоравшей кожи: у нее была какая-то редкая кожная болезнь. Она мечтала уехать с Черного моря на Красное, где, говорят, болезнь ее могла пройти. Мне позволялось быть избитым за нее то одним, то двумя, а то и тремя одноклассниками. Впрочем, ко мне тоже цеплялись: я был новеньким, успел нахватать кучу двоек, особенно по ненавистному английскому, который в этой школе изучали с первого класса, я же учил его с пятого (так же, как Она, но у нее были способности к языкам, а у меня — никаких); к тому же в то время я увлекся Белым движением, а, как назло, здешние все были красными — Павлик Морозов все еще жил в них. Таким образом, из тридцати пяти человек в нашем классе тридцать четыре были красными, а всю белую армию представлял я один. Сдаваться я не собирался. Это была моя школьная, неизвестная домашним жизнь.

А дома была годовалая сестра Виринея, чьи брови становились все гуще, и Валентин говорил, что, в конце концов, она переплюнет Брежнева. У нас был частный дом, двухэтажный, но уже очень старый, сложенный наполовину из блоков, наполовину из речных камней, дому скоро исполнялось тридцать лет, и потихоньку что-нибудь в нем отказывалось служить людям. Бедному Валентину, который, кроме своих эндемиков, а также гадов ползучих, никого знать не хотел, приходилось то ручки менять на дверях, то ставить прокладки на краны, то подклеивать висящие клочьями обои — на это он тратил прорву времени и злился, что отнимает его у колхидской жабы, у кавказской гадюки или у самшита. Мама с девчонкой спали на втором этаже, моя комната была здесь же, а Валентин со своими змеями, мышами, палочниками и прочими божьими тварями располагался в угловой комнате первого этажа, подальше от кроватки младенца. Мама говорила, что не хочет в один прекрасный, вернее ужасный, день обнаружить ребенка в обнимку с парочкой змей, руки у девочки, конечно, сильные, но все-таки не такие, как у мальчика Геракла, и вряд ли ей удастся задушить змей, как древнему греку, — вернее, тогда он, конечно, еще не был древним греком, а был просто маленьким греком, но дела это не меняет.
Еще в комнате Валентина жили пауки, совершенно свободно, не подвергаясь репрессиям. Он, после продолжительных боев с мамой, отвоевал-таки им жизненную территорию, вначале мама то и дело норовила мокрой тряпкой, намотанной на швабру, обмести паутину, но Валентин вставал на защиту пауков стеной, и мама в конце концов сдалась — оставила его с пауками в покое. Валентин об одном только жалел, что ему не удалось их развести во всем доме, но зато, говорил он, я знаю, что, во всяком случае, в моей комнате их никто не тронет. Вы посмотрите, он шутил, сколько у нас солнечных дней в году! И все благодаря нам, ведь есть такая примета: убить паука — к дождю, мы их не убиваем — и у нас вечное солнце!
Девчонка была на редкость спокойным ребенком, орала только по делу и почти мне не мешала. Над кроватью я повесил вырезанные из разных изданий фотографии Николая Второго, одного, с императрицей, со всей семьей, где он в серой тужурке, с эмалевым крестиком в петлице, где наследник, императрица и четыре великих княжны, а также фотографии адмирала Колчака, барона Врангеля, генералов Деникина, Корнилова, Кутепова и других. Где-то в дровянике валялся мой старый меч, сработанный из железа, с рукояткой, обмотанной синей изолентой; на чердаке, среди тряпья, лежал, свернутый комом, старый зеленый плащ, который я сам покрасил в этот цвет; в одном из ящиков шкафа среди хлама я наткнулся на «серебряный» обруч — бабушкины пяльцы, затянутые фольгой. Совсем недавно я нацеплял его на голову, надевал зеленый плащ, за пояс совал меч и отправлялся к пятиэтажным домам на поиски приключений. Тогда девчонки еще на свете не было.
В долине нашей знаменитой горной речки, среди улиц и улочек, сплошь состоящих из частных домов, затесались два пятиэтажных. Когда-то, лет пятнадцать назад, частное жилье собирались сносить, а всю долину застроить стоквартирными домами, ну, и нас, разумеется, поселить в одном из этих домов. Но планы эти с треском провалились, в девяностые годы многоквартирное жилье вообще перестали строить. Теперь гордые жители пятиэтажных домов считаются городскими, а мы — сельскими, хоть живем, считай, через дорогу, у них и улица называется по-другому, хотя вся улица — два дурацких дома с вонючими подъездами. Но там, в этих вавилонских недоделанных башнях, живут все мои друзья. Я наживал их кровью и потом. В детский сад я никогда не ходил, сидел дома, под бабушкиным крылом, затем стал ездить в школу, высоко в горы, где, опять-таки, работала бабушка, там у меня были Она и парочка друзей, с которыми мы после школы, разъезжаясь в разные стороны, не встречались. А по соседству, в городских домах, полно было детей. Но мама меня старалась под разными предлогами не пускать туда, она тряслась от ужаса, если я хоть чуть-чуть задерживался. Ей рассказывали, что меня бьют, и даже не старшие, а младшие, соберутся скопом, человек пять, и дубасят. Это была правда. Но я скрывал. Мне нужны были друзья, мне, кровь из носу, нужна была команда. И я ее собрал. Васька был учительским сыном и внуком, двойной порок, я-то был только внуком, мама моя к школе отношения не имела, да к тому же теперь бабушка, бывшая учительница, а ныне пенсионерка, с нами не жила: вышла замуж и уехала на Кубань. Но Ваську учительское окружение не испортило: с четырех лет он был предоставлен сам себе, вернее, улице, и бродил где вздумается. Когда мне было десять, ему было семь, мои одногодки посмеивались, но мне было все равно — я нашел Торина. Нас было двое, я рассказал ему про хоббитов, гномов и эльфов, мы сделали себе мечи и вышли к пятиэтажным домам. Это были две твердыни, две башни, полные орков, которые нападали на нас при каждом удобном случае, но даже вдвоем против десяти мы сражались, как и подобает эльфу с гномом. Орков в джинсовых костюмчиках смешили наши рваные зеленые плащи с чужого плеча. «Вы их на помойке подобрали?» — кричали они, наши картонные мечи они ломали и выкидывали, но скоро мы вооружились заточенными металлическими мечами, и им стало не до смеха. Тогда еще не сняли «Властелин колец», и орки не могли нас идентифицировать: кроме мечей, у нас были луки со стрелами — и они, вот умора, звали нас индейцами. С Костей мы были одногодками и даже одно время дружили, но потом разошлись, ему было спокойнее дружить с кем-то из соседнего подъезда, чем со мной, чужаком из поселка. Но как-то, в одно из наших с Васькой зловещих сражений с орками, он не выдержал и присоединился к нам, я дал ему Толкиена, и в нашей команде появился Леголас — и стало нас трое. Вернее, уже четверо, потому что куда Костя-Леголас, туда и Паша-Боромир, он был на пару лет нас с Костей младше, а ростом совсем не вышел и потому тянул только на гнома, но по доброте моей душевной был назначен в нашу команду человеком.
Года два мы с переменным успехом воевали с орками, а потом появился в нашем доме Валентин, Толкиена он высмеял. Главное, говорил Валентин, это же не наш человек, он же католик, а ты, Сережа, увлекаешься историей, читаешь про Белое движение, а играешь в католические игры, Колчак с Врангелем тебя бы не одобрили. Да мне и самому уже все эти зеленые плащи, обручи и мечи надоели, а может, вырос я из них, и Белым движением я действительно тогда уже сильно увлекся, вот так и получилось, что наша четверка стала белой армией на Кавказе. Иногда белой армии доверяли покатать в коляске младенца Виринею, девчонка хмурила свои грозные брови — и орки из пятиэтажных башен, превратившиеся в красных комиссаров, не решаясь напасть, бежали за нами обочь дороги и обзывали белыми поганками. Мы выучили «Боже, царя храни», «Так громче музыка играй победу», переиначенную песню «Там, вдали за рекой», где вместо сотни юных бойцов из буденновских войск действовала деникинская сотня, — и распевали их, бешено катя коляску по асфальтовым дорогам, проложенным вокруг пятиэтажных башен. Виринея, привязанная ремнями к своей сидячей коляске, подскакивала на ухабах и заливалась смехом, когда мы орали: «Так за царя, за родину, за веру мы грянем громкое ура, ура, ура!» Белая гвардия ей явно пришлась по душе.

Только потому, что там была Она, была надежда, я мог ездить в эту школу, где два последних урока приходилось зажигать свет, потому что наступала тьма. Во тьме мы шли с ней мимо футбольных ворот, мимо ржавых железных лестниц, ведущих в небо, мимо бревна, на котором сидел бездомный кот с облезлым боком, с которым я на переменке потихоньку делился школьными пирожками. За стадионом был узкий мостик через бедную городскую речушку, забранную в бетонные берега, черную быструю речку, спешившую к близкому морю, мостик был такой узкий, что приходилось идти гуськом: Она — впереди, я — за ней, а кот, мечтавший о пирожках, некоторое время шел за нами. Потом была широкая лестница, в сто ступеней, ведущая к автобусной остановке, мы поднимались по разным краям лестницы, не глядя друг на друга. Я все хотел говорить с ней, то про Толкиена, то про белых и красных, то про друзей, то про сестренку, про английский, может быть? Но, мне казалось, с ней невозможно разговаривать, как со всеми людьми, о вещах таких простых и смешных. И день за днем мы шли молча. На уроках мы отвечали, когда нас спрашивали заданный взрослыми урок, там мы знали, что и как говорить, хоть одинаковые для всех школьные слова были еще смешнее тех, которые я про себя говорил ей. С Богом разговаривают на его языке, постоянными словами древних молитв, почему же не придумают язык постоянных слов, которыми можно говорить с девчонками, когда вы наедине. Потом, конечно, слова могли бы изменяться, дополняться, упрощаться, но вначале — как с Ними говорить? Остановка была освещена и казалась именно тем местом, к которому мы так стремились. Мой автобус приходил раньше. Пятиэтажные башни были конечной остановкой городского маршрута, а ей надо было ждать сельский ЛАЗ, идущий мимо этих домов высоко в горы, она слегка поворачивала голову в мою сторону — я нагибался завязать шнурки, или, заложив руки за спину, принимался читать черную афишу, или просто отворачивался, я всякий раз пропускал свой автобус. Мы ехали вместе, иногда, когда не было предыдущего рейса, старенький ЛАЗ (еще моя мама ездила на нем в школу) был так набит, что нас придавливало друг к другу, казалось, еще немного — и мы срастемся, как колхидский плющ и белолистка. Городские фонари оставались позади — и за окнами таилась ночь. Переполненный автобус, горя своим внутренним светом, мчался в зимней ночи, как ковчег, и я мечтал, чтоб он никогда не останавливался. И не нужны уже были слова.

Виринея стала говорить, кроме «мама» да «папа», она говорила «ав-ав», она так говорила, когда мы проходили, возвращаясь от пятиэтажек, мимо лающих собак за соседскими заборами, и топала на них ногой, хмуря брови и грозя пальчиком. Когда меня оставляли с ней, я сажал ее на пол, на драное зеленое одеяло, из которого клочьями торчала пожелтевшая вата, и принимался читать ей свои детские книжки, ценою не более пятнадцати копеек за штуку, которые достали с чердака. Книжки девчонка называла «конене», слово, схожее со скандинавским «конунг» — король, книжки она тогда уже ценила. На книжных собак девчонка топала ногой так же, как на живых, и так же грозила им пальцем. Меня в то время она звала Ам, как свою кашу; конечно, о Сережу или Серого язык сломаешь, но почему именно Ам — не знаю, она и сама, наверно, не знала, просто Ам, и все. Потом, слово за слово, появились целые предложения, с ней уже можно было поговорить по-людски… Жалко только, что не родилась она раньше. Когда мама была беременна, я мечтал о брате, но эта девчонка — когда не ревела — стоила сорока тысяч братьев.
У нас было две кошки: Пушка и Милька, девчонка звала их Пу и Ми. Милька родилась у Пушки чуть не в один день с Виринеей и по такому случаю была оставлена в живых; кроме того, как это часто бывает, мы обознались, подумали, что она — это он, я назвал котенка Милорадовичем в честь одного классного серба, генерала, героя Отечественной войны 1812 года, предательски убитого декабристами на Сенатской площади, ну а потом — когда с полом все стало ясно — Милорадовича сократили в Мильку. Поскольку родилась Милька, когда всем было не до нее: на руки ее не брали, руки у всех были заняты человеческим детенышем, в бантик на веревочке не играли — играли все с девчонкой, гладить не гладили — голубили все Виринею, — то и выросла она в совершенно дикую кошку. Охотилась Милька на все, что бегало, летало или ползало и было ей по плечу: на крыс и мышей — в доме, в сарае, в курятнике, а также в соседских сараях и курятниках; на воробьев, дроздов, синиц, а по весне на их птенцов; на обычных ящериц и на ящериц-веретениц, греющихся на солнышке; на соседских собак, если они осмеливались подойти к смежному с соседями забору или, не дай бог, к нашей калитке. До питомцев Валентина, живущих в ящиках, за вечно запертой дверью угловой комнаты, она не могла добраться, но честно пыталась. Валентин говорил, надо было назвать ее Артемидой. Убитых ящериц он очень жалел, кошек, он говорил, на свете миллионы, а ящериц, особенно веретениц, остается все меньше. Одно время он даже пытался наказывать Мильку за убийство: тыкал в несъеденную жертву носом и устраивал хорошую трепку, но потом, поняв тщетность своих попыток, оставил охотницу в покое. Она охотилась также за голыми ногами, посмевшими пройти в непосредственной близости от нее, и всегда оставляла кровавые отметины, поэтому Пушку Виринея таскала, как куклу, теребила и целовала, а свою сверстницу Мильку старалась обойти сторонкой. Впрочем, на детские голые ноги Милька, которая повзрослела гораздо раньше девчонки, не обращала внимания. Она была нетребовательна: ела черный хлеб, кислое молоко, не отказывалась от помидоров и хурмы, только остатки детского питания и бульоны из кубиков ни в какую есть не хотела. Мильке ужасно не везло с потомством, котята рождались у нее то дохлые, то потом помирали, то ли от недостатка молока, то ли еще от чего, а Пушкиных котят часто оставляли, то одни закажут котеночка, то другие. Пушка была трехцветная красавица с томным взором, взгляд ее становился просто исступленным, если ей хотелось рыбы, которую как раз собрались есть ненасытные люди, она пялилась вам в глаза, помяргивая баритоном, до тех пор, пока не получала свою долю. Мильку, если та пыталась урвать кусок, она лупила обеими передними лапами немилосердно, а Милька, несмотря на всю свою охотничью сноровку, матери всегда уступала. Бедная Милька сначала фыркала на Пушкино потомство, а потом смирялась; когда чужое чадо чуть подрастало, она бегала с ним взапуски, вылизывала наперебой с Пушкой и учила ловить мышей. Девчонка, тоже претендовавшая на Пушкиных детей, старалась дать всем, в том числе и Пушке, понять, что это она котятам мама, прикладывала их к груди, баюкала и вообще всячески воспитывала, невзирая на многочисленные царапины, нанесенные неблагодарным хвостатым отродьем.

Англичанка взялась за меня всерьез, мы были с Ней в одной группе, я сам всеми путями добивался этого, и вот на свою голову добился. Я мало, конечно, занимался английским, мне надо было наверстывать упущенное за четыре года, но лень было тратить время на эту муру, английский я не желал учить за то, что им разговаривали в Штатах. Помню, в первый же день, как девчонку привезли из роддома, сослуживцы мамы и Валентина натащили всякие необходимые младенцам вещи, среди прочего кто-то приволок Микки-Мауса, без которого, видимо, русским детям в настоящее время никак не обойтись. Мы с Валентином тут же окрестили его натовцем, и Виринея, когда стала говорить, только так и звала это черноухое чудовище — выкидывать игрушку мы не стали, все-таки кто-то делал, старался, как умел. На уроках английского я должен был с такой скоростью отвечать на вопросы англичанки, ставя слова в английском порядке, не путая падежи и времена, что у меня всякий раз на перемене кружилось в голове. Конечно, я не успевал за всеми, я вообще с трудом понимал, про что это они, — и вдруг трах-тарабах тебя спрашивают про какие-то глупости, которые происходят с дурочкой Мэри или паршивцем Джоном. Еще ничего, если бы они жили в каких-нибудь трущобах, так нет — дом у них просто глянцевая картинка, ну точно такая же картинка, как все их дома до одного, а трущоб, как замечает англичанка, у них в помине нет, все это бывшая коммунистическая пропаганда. На завтрак, обед и ужин едят они свои многоэтажные гамбургеры и горячих собак, поливая все это кетчупом и запивая литрами колы и пепси, впрочем, мы в этом отношении уже мало чем от них отличаемся. Потом они вдруг ни с того ни с сего — благодаря перестройке, конечно, авторитетно говорит англичанка — начинают писать письма какому-то русскому дураку Пете, и Петя с большим чувством, насколько можно понять, отвечает им, тоже, конечно, по-английски. Потом они едут в Москву, в гости к этому Пете, который спит и видит, как, в свою очередь, окажется в их Нью-Йорке или Сан-Франциско. Мэри с Джоном начинают везде шататься и все разглядывать, а Петя — им все показывать. При чем тут только я, непонятно. Валентин говорит, грядет реформа русского языка, вроде у нас язык очень сложный, не только для иностранцев, но и для своих, а поглядеть на английский, говорит Валентин, у них пишется Лондон, а читать надо Париж, в каждом слове столько лишних букв, что голову сломаешь, и ничего — никакой реформой и не пахнет, весь мир учит их язык, как стреноженный. Правда, Валентин говорит еще, что врага надо знать в лицо, а что в лице главное — язык, учи, мол, язык, Сережа…
Англичанка дает задание: мы должны задавать друг другу английские вопросы и по-английски же отвечать, чтобы даже междометий русских не было, а только «вау» да «о-о». Она сидит напротив меня, — мы все сидим за длиннющим столом, вроде стола для заседаний, только без бордовой скатерти, а англичанка во главе стола, — она спрашивает меня о чем-то, очень медленно, в сущности, я даже понял, я даже мелю что-то, только, видно, опять невпопад, потому что англичанка становится красной, как несуществующая скатерть на нашем общем столе, и, забыв, видно, все английские слова, на чистом русском языке говорит, что таких баранов она, сколько живет, еще не видела, что место мне не в престижной школе, а в школе для дураков, и что она все постарается сделать для того, чтобы я в школе имени писательницы Дмитриевой не учился. Я глаз не смею поднять, я представляю, что я каким-то образом превратился в чинару за окном и скребу себе ветками по окну и по кирпичной стене, я под солнышком, мне хорошо, а вы тут учи́те свой английский хоть до посинения, дереву английский никогда не понадобится, дерево на работу не пойдет, к компьютеру его не подпустят, визы в Англию не дадут — не нужен мне английский, хоть ты тресни. Дереву даже Она не нужна, колю я себя своей же веткой, дереву все равно, что Она теперь никогда его не полюбит, все кончено, ну и пусть.

Мы с Васькой осенью поймали в лесу белую утку Это была всем уткам утка; семь потов с нас сошло, прежде чем мы ее достали; летала она низко и недалеко, видимо, была когда-то домашней, но потом одичала, мы загнали ее к краю обрыва, пропасть внизу — будь здоров, ей некуда было деваться, полет с такой крутизны, она понимала, грозил ей переломанными крыльями, а может, и шеей, но она исклевала нам все руки, пока наконец смирилась. Ей подрезали крылья и посадили к курам, и она стала там жить, ходила вместе с курами, на насест, правда, залезть не могла, но, если посадишь, и спать могла наверху, в подруги взяла себе черную курицу, та тоже была новенькой, и обе стали командовать в курятнике. А весной глядим — куда это утка наша пропала?! А она в будке сидит! Будка собачья у нас давно уже пустовала. После того, как наша престарелая собака Пальма ушла в лес и не вернулась, мы унесли конуру за дорогу и держали в ней щепки для растопки печей, и вот немного щепок с зимы осталось, утка нащипала из себя пуха, покрыла им щепки, снесла несколько яиц и села выводить утят. Мама вытряхнула твердые колючие щепки, а пух и яйца оставила, но утка ужасно рассердилась и, вытянув шею, шипя не хуже Валентиновых гадюк, принялась возвращать щепки на место, надрала свежего пуха и опять уселась на яйца, весьма довольная собой. Как-то в сумерках мама с девчонкой пошли по соседям, им дали еще утиных яиц, мама подложила их к утке, и утка в конце концов вывела потомство. Но оказалось, что большая его часть — это цыплята, а не утята, так как в темноте маме с Виринеей по ошибке надавали куриных яиц, впрочем, утке, кажется, это было все равно, она и такими детьми осталась очень даже довольна. Так же, как девчонка, — та была просто счастлива. Подумать только, целая куча новых детей! Да еще одна из наших гадюк расстаралась: вывела змеенышей! А у мышей родились розовые мышата, а у Пушки — опять котята, в общем — жизненное колесо. Виринея нянчила и таскала их всех по очереди, кроме, конечно, молодых змеят, пока по недосмотру юной няньки Милька в когтях не принесла одного из голеньких мышат Пушкиным безжалостным чадам. Горе матери-мыши не идет ни в какое сравнение с горем няньки! По-моему, наша девочка всерьез тогда считала, что является родительницей всех рождающихся божьих тварей в округе, не исключено, что и всякая новорожденная травинка приходилась ей дочкой. К счастью, Милька — все-таки она была домашней кошкой — не охотилась на смешанное утиное потомство, и Виринея могла вполне безнаказанно затащить во двор какого-нибудь бедолагу утенка и сколько влезет таскать его на руках и целовать в коричневый клюв. У Пушки, по обыкновению, родилось два котенка, один, как всегда, был рыжий кот, вторая — черно-белая кошечка. Кошечку заказал оставить сосед, грек Гриша. Хотя Гриша был не полностью грек — мать у него была русская, — но выглядел грек греком: нос греческий и черные усы. Гриша пил как сапожник, а может, как Дионис, во всяком случае, на работе его долго не держали. С женой он давным-давно разошелся, они, вдвоем с матерью, недавно стали жить по соседству с нами, а прежде у них была трехкомнатная квартира в городе, которую Грише пришлось продать, чтобы расплатиться с дикими долгами, в которые он влез, заведя какое-то ужасно прибыльное дело, но тут же и прогорев. На оставшиеся после уплаты долгов деньги и купили половинку дома. Акимовна получала пенсию, а Гриша копался в саду и, время от времени, устраивался на очередную работу в строительную фирму, потом уходил в запой, пропадал куда-то дня на три, потом вновь появлялся в саду, где копал, тяпал, сажал, полол, подвязывал, подрезал — в зависимости от времени года. Месяца через два-три он опять устраивался на работу — до очередного запоя. Когда сын пропадал, Акимовна приходила к нам звонить — искала его, на том конце провода отвечали, что нет, на работу не пришел, объект простаивает, бригада его ждет, хозяин мечет гром и молнии, где его черти носят, хотелось бы знать… Акимовне и самой хотелось бы знать это.
Она боялась, что в какой-нибудь чудовищный день он не возвратится домой. «Преступность-то сейчас какая, Люся! — говорила она моей маме. — Это же уму непостижимо, разве же сейчас можно по ночам шататься, это же до одной только поры, не понимает человек, ничего не понимает». Нашу девчонку Акимовна баловала, приносила то белого инжиру — «у вас ведь только синий», то молодых грецких орехов — варенье из них просто объеденье, ее старичок один, абхаз, научил, то грушу беру, сладкая, как мед, а пахнет как! От одного запаху сыт будешь. Наша тоже ужасно любила Акимовну, всякий раз она брала ее за руку и провожала до их калитки. Однажды, когда девчонка была еще совсем мала, Акимовна, уходя от нас, упала на каменистой дороге, поднимавшейся кверху, и покатилась, Виринея стояла у своей калитки и все видела, она так орала, что вся округа сбежалась, мы думали, это она расшиблась, а не Акимовна. Кстати, когда девчонка орет, лицо у нее меняется до неузнаваемости, она превращается в маленькую Бабу-ягу, напугает кого угодно, зато когда смеется — просто загляденье, а не ребенок! Ну вот, с тех пор она взяла шефство над Акимовной и одну ее не отпускает, обязательно до соседской калитки проводит, ну и с Валетом там пообщается, у нас ведь, по какому-то недоразумению, все еще нет собаки. С Гришей девчонка тоже проводила долгие беседы, он ее и в лес с собой брал, то за дровами, то за подпорками для яблонь, то за тычками для фасоли или для помидоров. Ходит она будь здоров! Никто к ней никогда не примеривался, и она вынуждена была ходить наравне со взрослыми, Гриша идет — делает шаг, а девчонка рядом — три пробегает, но ни за что не отстанет. Как-то я подслушал их разговор. Гриша рассказывал ей, что «с мэром в одном классе учился, за одной партой сидел, это же такой сексотишка был! И вот на тебе — пролез во власть, всем городом заправляет, землей торгует налево и направо, а земля-то здесь какая, Виринея! Золото, а не земля, а он, Гриша, пришел какую-то ерунду ерундовскую попросить — дак на порог своего кабинета отъевроремонтированного не пустил, забыл, как списывал у него, просил вечно, дай, Гришка, физику списать, а теперь? Да я про него такие вещи знаю, у другого бы он вот где был, в кулаке! Да я добрый, добрый и дурак, вот и маюсь…Ты, Вир, понимаешь, что на свете творится? Я — нет». Наша кивала с умным видом. Она у меня потом потихоньку спросила: «Сележа, а мэл — он как муха цеце?» — это потому, что Гриша показывал, что в кулаке мэра может держать, как муху. Помрешь с ними, ей-богу!

Я написал стихи. Время записок давно прошло, и я не знал, то ли переписать стихи набело и после уроков, когда мы пойдем домой, передать ей, то ли тогда же, по дороге из школы, прочитать стихи, но это было бы совсем глупо, вот так с бухты-барахты, и ведь надо, чтоб мы оказались совсем одни, а такого почти никогда не бывает, вечно нас кто-то догоняет, сзади идут, впереди мельтешат… Я не знал, что делать. Написать, конечно, проще. А вдруг Она, как раньше, передаст записку матери, а та моей маме, вот будет смеху… Нет, никто, конечно, не будет смеяться, это я так, просто я уже не в том возрасте, когда мои послания можно читать посторонним. Если бы Она так поступила, я просто не знаю, что бы сделал… Но, может быть, она тоже уже переросла ту себя, которая обязана была все докладывать маме. Стихи, конечно, не бомбовские, я понимаю, но, может быть, ей было бы приятно, все-таки, я думаю, никто еще не писал для нее стихов. Теперь, когда мы возвращались, уже не было темно — наступила весна, но лучше бы по-прежнему была тьма, — в темноте, я думаю, я бы решился, правда! А так я тискал в кармане джинсов листок со стихами до тех пор, пока он вовсе не истрепался. Листок пришлось выбросить, потому что он превратился в ничто, и я переписал стихи на другой лист, потом еще на один — вот идиот, однажды я начал даже читать, она обернулась и посмотрела — и я заткнулся, забыл слова, будто дыру пробуравила в голове своим взглядом, у нее такой взгляд, просто до костей пробирает, не понимаю, как другие его не ощущают, ей бы в экстрасенсы пойти, вот бы деньгу зашибала! Волосы у нее темно-русые и прямые, а на лбу прядь совершенно белых, да к тому же кудрявых волос, никогда такого не видел! Ее мать рассказывала моей про то, что, когда ее носила, страдала токсикозом и, мол, потому у нее эта белая прядь, но все эти объяснения, по-моему, ничего на самом деле не объясняют. Просто она отмечена, все об этом говорит: и взгляд, и эта седая прядь, и даже необычная для людей, жирафья пятнистость ее кожи.
По осенней паутине ты скользила сквозь леса,
И тебя, спустившись низко, обнимали небеса,
Чистый дождь омыл слезами твое сонное лицо,
Ветер надевал на палец обручальное кольцо.

В черной туче вознеслась ты выше стаи журавлей,
Твой платок лежал, алея, средь желтеющих полей.
На земле тебя будил я, звал: вернись.
Заглянула к нам в окошко золотая рысь.

Золотая рысь по небу кружит и молчит,
Когти золотые точит в полночи,
И верхом на рыси, сквозь ночные облака
Ты, моя невеста, мчишься, прячешь яблоко.


Плохие, эпигонские стихи, я понимаю. Но уж очень мне хотелось прочитать их ей. Так и не прочитал.

Наша соседка с другой стороны, бабушка Варсеник, копает свой огород, ей уже за семьдесят, а лопатой она орудует будь здоров, мужики позавидуют. Она уже все вскопала, остался кусок земли за домом, в тени, грядки у ней ровные, как по линейке расчерчены, нигде ни одной сорной травинки — и все растет, как на дрожжах. В доме у них полно и мужиков, и молодежи, но всем некогда, все торгуют, ездят на границу с Абхазией, на пост Псоу, куда безработные абхазы тащат никому в Абхазии не нужные фрукты и орехи, скупают их и продают гораздо дороже на ближайшем к нам рынке, на Мацесте, куда сотни иногородних приезжают принимать лечебные ванны. Говорят, куда выгоднее, чем копаться в своем огороде, сами бы они вообще ничего не сажали, да бабушка Варсеник не может смотреть, как земля бурьяном будет зарастать, вот и копошится в саду. Она всегда что-то напевает, заунывное-заунывное, мне кажется, ей хорошо. Только глупый мобильник ее отвлекает, молодежь, которой вечно нет дома, наказывает ей без мобильного телефона в сад не ходить, в комнате она не сидит, а мало ли что — как с ней без мобильника свяжешься. По мобильнику бабушка Варсеник разговаривает очень сурово, сердится, что ее от работы отрывают со своими глупостями, поговорит и в сердцах сунет телефон опять в карман фартука — надоел! Помолчит секунд десять, придет в себя и опять запоет, мелодия и размеренные движения бабушки Варсеник совпадают так, что лучше не надо; наверное, эту же песню напевали трудолюбивые ее предки, работая в горных садах, возле того древнего Армавира.
Две дочки бабушки Варсеник замужем за русскими и живут не здесь, сын, самый младший в семье, тоже женат на русской, и после того, как умер дедушка Самвел — муж бабушки Варсеник, — дядя Богос — хозяин в доме. У них с тетей Леной три дочки, младшая, Соня, и средняя, Анжела, замужем, а старшая, Карина, — нет, очень уж долго училась, сокрушается бабушка Варсеник, целых десять лет, вначале в медучилище, потом в мединституте, потом в ординатуре, она недавно совсем вернулась домой после этой изнурительной учебы. Младшая, Соня, первая выскочила замуж, ее муж Антон на четверть только армянин, а по виду — так целиком, у них есть сын — ровесник нашей девчонки, Сако, родные зовут его Саколик. Пацаненок — правнук бабушки Варсеник — тоже на ней, родители зарабатывают деньги. Этот Саколик — большой озорник и всячески мешает прабабушке, сейчас он бродит по саду, обрывает головки у гиацинтов и анемонов и в конце концов получает от старухи смачный шлепок по заднице. Потом подходит к нашему забору, девчонка со своей стороны подходит к сетке, и, вцепившись в проволоку, мелкота начинает общаться, со смеху помрешь: ни тот, ни другой говорить как следует еще не умеют, да им и не о чем говорить, что с них возьмешь — двухлетки, но вовсю стараются. Наша, конечно, докладывает, что у нее есть лебеносек, вот такусенький, лыжий, но он сколо выластет и будет тиглом, Саколика такое будущее лебеноська нисколько не смущает, его интересует другое, без свабди, он говорит, детей не бывает — он совсем недавно был на свадьбе своей тети Анжелы, которая, видимо, его поразила, — наша тотчас парирует, что свабдя была, и она была гломадная невеста, вот в тако-ом платье, а на вопрос соседа, кто же был зених, девчонка, нимало не смущаясь, отвечала, что женихом, а следовательно, отцом рыжего котенка, был он, Саколик. Последнее заявление заставило надолго замолчать несчастного «отца» наших котят, то бишь лебеноськов моей сестры. В конце концов она вынудила «зениха» подарить ей несколько цветочных головок, за которые он пострадал. С тем они и расстались.

По английскому и математике у меня в году выходят двойки. Как маме сказать, не представляю. Было родительское собрание, наша классная, русинка Алла Петровна, спрашивает: Морозов, почему родители не были? У тебя положение хуже всех в классе, а они не удосужатся прийти, поинтересоваться, как их ребенок учится. Я отвечал, что мама в это время как раз работала, и отчим тоже, — тогда, говорит, пускай кто-нибудь подойдет в любое подходящее для них время. Вот так штука! Какое же это может быть подходящее время, в которое маме моей скажут, что ее сын-оболтус останется на второй год, нет такого времени в природе, нет такого дня в неделе и нет такого часа в сутках. Нет, и довольно. С английского я стараюсь уйти по-английски: незамеченным. По-моему, англичанка уже плюнула на мое постоянное отсутствие на ее уроках. С математикой у меня вот какие отношения: правила и теоремы я знаю, как никто другой в классе, они у меня, по выражению математички, от зубов отскакивают, но, как только дело доходит до применения этих правил и теорем, как только надо решать примеры и задачи, тогда мне кранты. И в этой школе мне даже списать не у кого, просто катастрофа, не могу же я у Нее просить списать. Ее родители купили машину и все чаще забирают ее после уроков на своей навороченной тачке. Я стараюсь уйти пораньше, чтоб не подумали, что мне хочется, чтоб меня подвезли. Мне совсем этого не хочется, молчать с ней вдвоем — одно дело, а что за удовольствие молчать вчетвером — не понимаю, или еще хуже: через силу поддерживать ни к чему не обязывающий разговор. Да меня ни разу и не пригласили. Бабушка сказала бы: «Потому что мы для нее не пара, мы ведь не богачи, не торгаши». И в последнее время мне все реже удается защитить ее, вернее, возможность такая не представляется. На переменах она с девчонками, после уроков ее родители увозят. Я познакомился с пацаном одним, он, оказывается, совсем недавно переехал в одну из соседних пятиэтажных башен, поменялись квартирами, он на два года младше, но такой нормальный вполне, зовут Славкой, ездим с ним вдвоем в школу и из школы, мои-то друзья все по другим школам разбросаны. Слава тоже здесь недавно учится и не прижился пока, я его, конечно, постарался завербовать, кадры нам нужны, дал про Белое движение почитать, нарассказал всякого, вроде въезжает помаленьку. Да мы теперь вдвоем-то горы своротим! Если, конечно, я не останусь на второй год. Тогда — просто не знаю, хоть головой в омут, вернее, в море, у нас омутов-то нет, кстати, головой я ныряю отменно, хоть с буны, хоть с аэрария, хоть с крыши аэрария — так что утонуть мне не удастся, разве только очень уж постараться…

Леня-Панама опять на Акимовну наезжает. Это у Панамы бабушка Акимовна с Гришей купили полдомика и теперь сами не рады, я слышал, сначала-то Акимовна все звала его Леонид Петрович и на «вы», и Леня вначале был вполне вежлив с соседями, но надолго его не хватило, на месяц, наверно, только. А теперь, спустя два года, Панама совсем распоясался, кроет по-черному бедную старуху Как будто он у себя на зоне и Акимовна шестерка ему, а Гриша, вот скотина, не может мать защитить, пьяный-то он наверняка бы не смолчал, а трезвому слабо. Насколько можно продраться сквозь Ленины маты, дело все в том, что приходили электрики, которые вот уже сколько лет не могут к Лене попасть, и отрезали ему свет за вечную неуплату, прицепив к двери бланк квитанции: штраф на пятнадцать тысяч рублей. У Лени-Панамы на воротах здоровая табличка с надписью черным по белому: «Частная собственность, стреляю без предупреждения», за свет он, сколько живет, не платит и платить не собирается, так же, как за все прочее, забор у него такой, что не перелезешь, даже если примешь надпись на воротах за гнилой понт, тогда как это никакой не понт, у Панамы есть дробовик и наган, маленький, но страшно тяжелый, я сам его лет десять назад в руках держал и даже крутил барабан, кроме того, ротвейлера своего он может науськать за милую душу. Так вот, Акимовна сдуру пустила этих электриков в свой двор, а там они перелезли через сетку на Ленину половину — Лени в то время как раз не оказалось дома — и сделали свое дело. Панама возвращается со своей Мойрой с рыбалки, а тут такой сюрприз! Наравне с матами излюбленное Ленино выражение — совки позорные. Тут он его и употребил, у него все кругом совки, кроме него, Панамы. Леня страшно гордится тем, что ни одного дня на советскую власть не горбатился, он всю свою жизнь то гулял на свободе, то на зоне сидел, и вот — прав оказался! Панаме уже за шестьдесят, и ноги он еле волочит — у него с венами что-то, морда вся в морщинах, и, когда хохочет, он всегда закрывает один глаз, как будто подмигивает, а хохочет он только в тех случаях, если наколол вас или подколол. Леня-Панама — аферист с огромнейшим стажем, начал он фарцовщиком и был первым фарцовщиком в нашем городе, первым — не в смысле лучшим, а в смысле тогда еще других не было, потом он валютными махинациями стал заниматься, еще иконами приторговывал, ну и вообще, панамил по-всякому Панама — кличка у него такая вовсе не потому, что он в панаме ходит, он их и не носит никогда, а потому, что афера с Панамским каналом была самой грандиозной аферой — на тот день, конечно, когда ему погоняло это дали. Ну а нынче он зек на покое, по трудовой книжке он последние десять лет, которые не сидел, где-то числился, но пенсия у него, конечно, смехотворная. Да пусть и за такую спасибо скажет, говорит Акимовна, у которой стаж пятьдесят лет и которая ни одного дня дома не сидела, а все работала. Иногда наезжают к нему по старой памяти зеки, не вышедшие на покой, помогают ему, но, видно, не слишком щедро — запросы у Лени панамские, потому и пришлось Панаме продать полдома. Ездит Панама на красном «Запорожце» с инвалидным знаком на заднем стекле, он никакой, конечно, не инвалид, просто у него нет водительских прав, а инвалида на «Запорожце» менты тормозить не станут — Леня и на старости лет панамит помаленьку. Он сажает рядом свою жуткую черную Мойру, которая и на собаку-то не похожа: лаять она не лает, живет в доме, разъезжает на тачке, — на крышу «Запорожца» привязывает лодку и едет к морю, на рыбалку, Панама предпочитает свежую рыбу, а может, он уже проел деньги, вырученные от продажи половины дома.
Раньше, мама рассказывала, в этом доме жил его отец, Подполковник, и мать. Отец его в тридцатые годы был начальником одного из лагерей, а мать там сидела, они и сошлись. Она всю жизнь боялась Подполковника как огня. В тот год, когда я родился, она умерла, соседи говорили, что Подполковник, выкопавший накануне бассейн — а стояла зима с редкими для юга минусовыми температурами, — заставил ее туда залезть, что она беспрекословно и сделала, а наутро скончалась. Она в конце жизни перестала кого-либо узнавать и жаловалась моей бабушке, что у ней в доме живет скрытый враг народа, который ее бьет и голодовать заставляет. Через 40 дней после смерти жены Подполковник дал объявление в газете, что ищет домохозяйку не старше 45 лет, а было ему тогда за семьдесят. Домохозяйка нашлась, но после того, как они зарегистрировались, Подполковник как-то очень скоро отдал концы. После смерти отца Панаме пришлось — вот смех! — судиться с мачехой, которая оказалась ему не по зубам, потому что прежде, где-то в Абхазии, служила надзирательницей в женской тюрьме и таких, как Леня-Панама, щелкала как орехи. В конце концов ему пришлось купить у нее собственные полдома! Подполковник на старости лет нашел себе пару под стать! Он ненавидел сына и до безумия стыдился его, винил во всем зечку-жену, хотя она была политическая, а не уголовница, как Леня; впрочем, диссидентские наклонности у Лени тоже имелись, потому что он и с диссидентами сидел, но, скорее, Подполковнику надо было пенять на место зачатия: где родился — туда и воротился… Панама, когда бывал на свободе, к отцу с матерью наведывался редко, большую часть своего свободного времени он проводил в столице, где было больше простора для афер, чем у нас, хотя, с другой стороны, и милиции было навалом. Мама, когда училась в Москве, нос к носу с ним столкнулась у магазина «Наташа», на улице Горького, до этого она только видела его мельком за соседским забором, а разговаривать они в жизни не разговаривали, а тут вроде как нельзя было не остановиться: все-таки соседи. Они там, в Москве, квасили пару раз — она вечно водила дружбу с мужиками, — а потом мама, выучившись, вернулась домой, и Панама как раз приехал наследство принимать. У него жила девушка Олеся, лет на тридцать его младше, и мама то и дело ходила к ним в гости, и меня, помню, таскала с собой, — она все никак не могла отвыкнуть от стиля жизни московской общаги. Вот тогда-то я и видел у Лени-Панамы пистолет, мне хоть и было лет пять, не больше, но тяжесть настоящего, не игрушечного оружия я запомнил, он даже хотел мне дать из него выстрелить, но мама воспротивилась. А потом тихая и хозяйственная Олеся стала проситься за Панаму замуж, мол, а вдруг с ним что случится, кому же тогда бедный, только что подаренный щенок Мойра достанется?.. «А также все остальное», — договорил Леня-Панама, трясясь от злости, глупее она ничего сказать не могла. Панама собирался жить долго, очень долго, если получится, до ста лет, спиртное он пил только высшего качества, какую-нибудь докторскую колбасу, где бумаги больше, чем мяса, в рот не брал — покупал на рынке телятину, дышал, во всяком случае в последнее время, экологически чистым воздухом, сад засадил новомодным растением киви, которое растет, как сорняк, не требуя ухода, урожая дает много, а полезны плоды киви так, что ничего другого и сажать не надо — все витамины в них есть. Разговор о браке, начатый словами о его возможной смерти, разом поставил крест не только на этом самом браке, но и на Олесе. На следующий день Олеся по соседству с нами больше не жила. А еще через пару месяцев Панама сделал официальное предложение моей маме. Мама была в ужасе. После того, как Олеся уехала в свой родной город, мама перестала ходить к Панаме в гости. Прежде он все пытался устроить ее судьбу: знакомил со своими дружками, среди которых, кроме всяких бывших зеков, были художники — Панама за бесценок скупал у непризнанных авангардистов картины, в надежде в будущем выручить за них большие деньги; банкиры — с ними он когда-то сидел; известные киноактеры — им он когда-то продавал классное шмотье, поил водкой и ни в грош не ставил. Художники, просто зеки и зеки-банкиры, а также киноактеры — все как раз были или в разводе или на грани развода, но поскольку влюбиться с бухты-барахты мама не могла, а без любви всего боялась, то пристроить ее Панаме не удалось. И вот теперь он решил сам ее осчастливить. Моя мама из тех смиренниц, взгляд которых порой бывает огненным. Наверно, поэтому Панама и запал на нее. Она очень осторожно ему отказала. Но Леня все равно был оскорблен до глубины души. После очередного приглашения в гости на чашечку — учти, настоящий кузнецовский фарфор! — кофе и очередного отказа мамы пьяный Панама, поскольку обозвать по-другому женщину, которая никуда не выходит, было бы не к месту, обозвал ее тайной женолюбкой, разумеется, употреблено было другое слово. И, разумеется, прозвучало это на всю округу — мама в ужасе захлопнула окно. Панама шел мимо по дороге, а она неосторожно высунулась в это самое окно. А потом разозлилась и крикнула, что у него просто старческий маразм. Лене-Панаме было в то время далеко за пятьдесят, и намеков на свой возраст он не выносил, как престарелая кокотка. С тех пор мама перестала замечать Панаму, а Панама перестал замечать ее — они не разговаривают уже лет восемь. Однажды только, где-то года через два после этих событий, мама вынуждена была заговорить с ним. Панама, чтоб насолить ей — как же, отвергла его, такого великого афериста, — повадился убивать наших кошек: чуть котенок подрастет, Панама его раз! — из ружья, возьмем следующего котеночка, не успеет он вырасти, Панама его снова грохнет. Я, само собой, реву — я тогда еще в школу не ходил или в первый класс только пошел, не помню точно, в общем, маленький был и котят этих любил, как людей. Когда он третьего нашего кота застрелил, мама не выдержала — и пошла, вызывает Панаму, он выходит из дома, она у ворот стоит, я тебя предупреждаю, она кричит, ты нашего кота грохнул — я твою собаку отравлю, так и знай. Ох, он забесился! Как она смеет ему, Панаме, угрожать — да я тебя сейчас грохну, орет, заскочил в дом, схватил ружье, помедлил там, выбегает… Он думал, она сбежала давно от греха подальше. А она стоит — мама моя очень долго терпит, но потом, если пошла напролом, ей уже на все плевать, стоит и говорит: ну, стреляй, чего ж ты не стреляешь? Панама, конечно, не такой дурак, чтоб из-за псов да кошек по новой садиться, — заметался по двору со своим ружьем, накручивает себя, как истеричка, да я тебя, да я сейчас… Мама говорит: я тебя, Панама, предупредила, — и пошла. Вот тогда мы и взяли Пушку, у которой потом родилась Милька, сколько лет прошло — обе живы-здоровы. Нашу девчонку, которая то и дело попадается Панаме на глаза, он не замечает так, как будто она еще не родилась. И я очень этому рад.

Каким-то чудом у меня по английскому и математике вышли все-таки годовые тройки. О школе на целых три месяца можно забыть, завтра начинаются бесконечные, чудесные летние каникулы! Я нарочно задержался немного и из окна третьего этажа видел, как подкатила серебристая «Тойота», как распахнулась задняя дверца, и она, ни разу не оглянувшись, исчезла в машине, видимо, до сентября. Славка ждал меня во дворе, у дверей школы, мы уже почти миновали стадион, но мои однокласснички, с Олегом Косыревым во главе, стали нагонять нас. Косырев — такой нордический блондин с прыщавым лицом, у его отца магазин на Навагинской — это центральная улица нашего города, — и Олег уже сам водит отцовскую тачку, правда, только вокруг школы, и постоянно хвастается, что в будущем году поедет учиться в Лондон. С английским у Косырева все в порядке. Мне не нравятся его глаза, они прозрачные до пустоты. Эй, белые гниды, зовет он нас, тормозите, — мы идем своей дорогой, остановитесь, куда вы понеслись, никто вас не тронет, — если слегка ускорить шаг означает понестись, значит, мы понеслись, — стоять, я сказал, — мы продолжаем путь. Морозов, предатель, я кому говорил стоять, — догнав, они окружают нас, и мы вынуждены остановиться. Предатель — это от моего однофамильца Павлика тянется. Мы уже миновали речушку. Мы со Славкой становимся спина к спине: тыл защищен, и врага мы видим в лицо. Есть такая старая пиратская песня: «Мы спина к спине у мачты-ы против тысячи вдвоем!» Я пиратами увлекался в таком раннем детстве, что напрочь забыл эту песню, а тут вдруг вспомнил. Все идет по сценарию: обычные тычки и толчки. Но тут Косырев достает из рюкзачка веревку и говорит, что повесит нас, если мы не прекратим выпендреж, хватит строить из себя невесть кого. Какой выпендреж? Какая веревка? Он дурак просто, этот Косырев, ему же влетит, ему так влетит, он, конечно, это понимает и сейчас засунет свою веревку в свой дурацкий рюкзак. Но он не засовывает, нам крутят сзади руки другими какими-то веревками, я кричу, но Лаврухин, скотина, залепляет мне рот скотчем, я вижу, что Славкин рот тоже залеплен, а глаза у него такие, будто его уже повесили, нас затащили за угол, в кусты, сюда никто никогда не сворачивает, ведь дорога к остановке идет направо. Шоссе, по которому проносятся машины, — там, вверху, а здесь, в бетонном склоне, проложена огромная труба, по трубе сочится ручей, и стена вся мокрая и скользкая, но в стене нет никаких крюков, и высоких деревьев рядом тоже нет, одни кусты. Конечно, нас не повесят, это было бы так глупо, ведь тогда Олега Косырева ни за что не пустят в Лондон, а может быть, пустят? Ведь он несовершеннолетний, они все несовершеннолетние, так же, как мы со Славкой, до совершеннолетия нам расти еще и расти, если, конечно, нам теперь удастся вырасти. Огонянц накидывает нам на шею веревки, орет, ну что, сдаетесь, белые гниды, совсем не то орет, и связывает наши ошейники между собой. Я вижу, как они уходят. Слава Богу, мы живы! Косырев оборачивается и говорит: «I’ll be back, baby!» Терминатор хренов. Но руки у нас по-прежнему скручены за спиной, рты залеплены, и вообще мы со Славкой связаны «одной цепью» и ходить теперь можем только парой, шаг влево или шаг вправо одного из нас грозит смертью от удушья обоим. Славка мычит и тянет меня куда-то вперед. Дурак, мычу я ему, разве мы можем в таком виде выйти на народ, но, конечно, он мычанья моего не понимает и все тянет меня за собой. Я останавливаюсь, хоть веревка больно врезается мне в шею, так же, как ему, — поэтому он тоже вынужден остановиться. Мыча, что у меня есть ножичек, я с трудом достаю его из бокового кармана рюкзака, что висит за спиной, — все-таки веревки затягивал не профессионал, и они ослабли немного, да и кисти рук у меня, как у всякого человека с родовой травмой, по утверждению одного невропатолога, гнутся во все стороны. После многих неудачных попыток Славке удается повернуться ко мне вполоборота, почти спиной, веревки у нас на шеях перепутываются, мы стоим голова к голове, я пилю веревку на его руках, боясь, что ничего не получится и что мы в панике задушим друг друга. В конце концов мне удается перерезать веревки на его руках. А дальше все просто: он перерезает веревку у себя и у меня на шее, отверзает нам уста и освобождает мои руки.
Через минуту после освобождения мы начинаем хохотать как бешеные, просто катаемся по земле от смеха. Обрывки веревок лежат тут же. А потом мы сидим у этой огромной железной трубы, из которой тихонько течет ручей и откуда несет сыростью и ржавчиной, и молчим, наверно, целых сто лет.

По дороге к пятиэтажным домам, напротив дома налогового инспектора — он совсем недавно его купил, — стоит вагончик беженцев из Абхазии, там живут бабушка Аревик с сыном, невесткой и двумя близнецами-внуками: Левой и Грантом. Старшие живут тут с самой грузино-абхазской войны, а близнецы уже здесь, в вагоне, родились. Раньше с ними жил еще дедушка Ашот, и была у них разбитая старенькая «Волга», на которой они и бежали из Абхазии. Потом дедушка умер, машину продали, а деньги отдали на сохранение старшему сыну бабушки Аревик, живущему в Москве. Помню, моя бабушка говорила, что они — настоящие беженцы, не то, что остальные, которые понастроили домов в три этажа, заняли все рынки, ведро хурмы не знаешь как продать, всюду сидят эти проклятущие перекупщики, «беженцы» называются. «Аревик» — по-армянски солнышко, бабушка Аревик и в самом деле была желтая, как солнце, потому что у нее болело сердце, она все время сидела на облезлом табурете перед вагончиком — дышала свежим воздухом. Иногда пройдется до поворота, посмотрит, что там, и опять назад, на свой табурет, который ей с помойки принесла дворничиха, которая убирает территорию возле пятиэтажек. Бабушка Аревик гадала на кофейной гуще, к ней со всего города ездили гадать; толстый меланхоличный Вачик поставил сапожную будку рядом с пятиэтажными домами и занимался ремонтом обуви, хотя клиентов у него было мало, он целыми днями сидел возле своей будки и курил; его жена, красавица Шушаник, работала в столовой одного из санаториев, поэтому еды у них было достаточно, а Лева с Грантом целыми днями играли возле вагончика. Водопровод они себе провели и за воду платили соседу, а свет брали прямо из проводов, которые шли над вагончиком, закинут на провода такую загогулину железную — вот вам и электричество, зимой топили буржуйку, а дрова Вачик из лесу таскал. Прописки у них, в отличие от всех остальных беженцев, конечно, не было, так же, как и гражданства. Бабушка Аревик даже моей маме нагадала Валентина с девчонкой. К маме подружка приехала из Москвы, у которой была ужасно неустроенная жизнь: ни мужа, ни квартиры, ни ребенка, — и, узнав, что по соседству гадают, попросилась, чтоб мама ее отвела, мама-то сама в жизни не гадала, а тут, за компанию, согласилась, вот ей и нагадали мужа, вслед за которым должен был появиться ребеночек. То же самое нагадали и маминой подружке. Но потом мама уже ни в какую не соглашалась гадать, как бабушка Аревик ее ни уламывала. Наша девчонка повадилась ходить в вагончик, все там были от нее в восторге, особенно Лева с Грантом, они беспрекословно слушались ее, ходили за ней, как два хвоста, хоть были гораздо старше, им уже через год пора было идти в школу Бегут по дороге: наша впереди, в руках у нее какой-то руль с кнопками, который издает дикие звуки, похожие на вой шакалов, а близнецы за ней, в руках у них пассажиры: мишка, заяц, пес, кошка, натовец, — наша притащила игрушки из дому, потому что с игрушками в вагончике напряг. Все трое скачут за милую душу, бегут вприпрыжку, изображая какую-то невиданную шестиногую машину Исколесят всю дорогу вдоль и поперек, только когда настоящая машина идет по дороге, предусмотрительные близнецы кричат с жутким акцентом, Виринеечка-а, берегысь, машина идет, к забору, к забору иды, тут стой. Пропустят транспортное средство — и опять за свое. Наша только никак их различить не могла, поглядит направо, скажет «Глант», а это Лева, поглядит налево, скажет «Лева», а это Грант. Их и родная мать с трудом различала, одевала она их одинаково, но носки, например, с разными полосками, у одного синие полоски, у другого красные, чтоб самой знать, где кто, близнецы всегда очень нарядные ходили, а игрушек у них не было, эти беженцы любили пустить пыль в глаза. Однажды близнецы спасли нашу от лошадей. Это были страшно грязные, со свалявшейся шерстью, коротконогие, с огромными уродливыми мордами, почти бесхозные лошади, которые неслись во весь опор, запрудив нашу узкую, мощенную камнем дорогу. Девчонка вместо того, чтобы прижаться к забору, с воплем мчалась посреди дороги, а дикие лошади, грохоча копытами по булыжникам, настигали ее. Отважный Грант, а может, то был Лева, отскочил от забора, схватил девчонку и поволок в сторону. Лошади промчались, перепуганные дети стояли, прижавшись друг к другу. Когда прибежали взрослые, все уже было в порядке, наша, грозно сдвинув брови, рулила, руль завывал и плакал, верные близнецы скакали с двух сторон от нее, немного позади, крепко держа в руках брошенных было мишку с зайцем и натовца с кошкой.

Костя, Паша, Славка, Васька и я решили построить хижину на горе. Напротив нашего дома, за дорогой, — промежуток ровной земли, там тоже наш сад продолжается, виноградник разбит, стоит дровяник, и сразу начинается крутая гора, в которой дед мой покойный выбил ступеньки, сделав их из огромных гладких камней, помню, я маленький заберусь наверх, а вниз на заду сползаю. По склону горы вместе с деревьями лесными растут садовые, тоже дед сажал: инжир, терновка, яблони, алыча, облепиха, фундук, его еще медвежьим орехом зовут, потому что кавказский медведь очень любит фундуком лакомиться, грецкий орех и целые заросли лавра. Вы спросите, зачем нам столько лавровых деревьев, ведь в жизни нам не съесть столько супа, куда только и кладется листочек лаврушки, даже если есть суп по три раза в день. Я вам отвечу: а баня? С чем в баню-то ходить? Дедушка с бабушкой, переехав на юг из Сибири и построив дом, тут же прилепили рядышком парную баню. А береза здесь, как назло, не растет, вот и приспособились делать веники из лавровых веток, только молодые, конечно, ветки надо ломать, тоненькие. А то будет вам «После бала», а не после бани. Валентин говорит: русскому человеку без бани нельзя, он хоть и в Африке будет жить — а баню ему подавай. Тем более у нас-то не Африка, зимой холода бывают такие, что ого-го! А сырость… только баней и спасаешься. Я и пацанов своих к бане приохотил, правда, не всех, мы с Васькой да Славкой втроем только паримся, а Косте с Пашей ванну с душем подавай, им больше ничего не надо. А мы втроем как пойдем в баню, как начнем друг друга лавровым веником хлестать — только держись! Так вот, про хижину: выровняв самую верхнюю террасу, мы свалили несколько юных чинар, обтесали их и забили в основания по углам, поперек все заплели гибкими прутьями фундука, стропила сделали опять же из молодых чинар, а крыша у нас получилась настоящая, Васькин отец со стройки шифер привез. Дверь в хижине была на гибких резиновых петлях, окон вообще не было, зато стояла мебель, мы собирали ее постепенно, к мусорным бакам народ выносил прекрасные старые вещи — и мы обзавелись топчаном, где могли спать по очереди, трехногим столом, четвертую ножку мы сами сделали, креслом-качалкой, которое, правда, нет-нет, да и норовило вами выстрелить, но качаться в нем было все-таки роскошным удовольствием. Еще у нас был огромный коричневый сундук, в который можно было запросто упрятать если не пятнадцать, то уж четверых-то пиратов точно, кстати, вся крышка у сундука изнутри была залеплена фантиками от конфет, на которых слово это писалось так: конфекты. Там были, к примеру, фантики от конфектов «Парижанка», на них нарисована дама в голубой шляпе с пером, а на конфектах «Крошка» — мальчик в матросском костюмчике, на фантиках от конфектов «Домой» двое крестьянских детей, мальчик и девочка, гонят гусей хворостиной. Просто сдохнуть можно, уже давно, наверно, нет на свете тех людей, которые эти конфекты съели, а фантики внутри сундука целехонькие. Только представьте себе: пройдет каких-нибудь девяносто лет, и кто-то найдет на свалке выброшенный вашими внуками старый шкаф, одна сторона которого залеплена наклейками от жвачек. Надеюсь, кому-нибудь он пригодится, и наклейки с мордами покемонов потомка не отпугнут. Для нас этот старый сундук стал просто находкой, чего мы только в него ни совали: там лежали старые номера журналов «Вокруг света» и «Советский экран», моток медного провода, молоток и гвозди, фонарик, приемник на батарейках, куски мела, «Книга учета», чтоб писать реляции и приказы по армии, сухие дрова, щербатая посуда, коробка с шахматами и еще много всякого другого добра. На плетеной стене хижины вместо окна висела картина Карла Брюллова «Жаркий полдень». На ней была изображена женщина, похожая на беженку, с виноградной кистью в руке, и женщина, и виноград были совсем как живые, не то чтобы она нам очень нравилась, эта картина, просто жалко было оставлять ее на помойке, а рама картины и вовсе была настоящий багет. Теперь у нас был свой штаб, даже и не штаб это был, а просто наш дом. У каждого из нас была дома собственная комната, но родители-то были рядом, за стенкой, а заиметь свой собственный дом, что ни говорите, — это круто. Помню, мы с Васькой одно время роман писали в стиле фэнтези, главу я, главу он, так, чтоб прочитать друг другу написанное, приходилось залезать на чердак, подальше от чужих ушей. А теперь — пиши да читай! Мы теперь никому не мешали, и нам никто не мешал, мы могли говорить обо всем совершенно свободно, да и делать мы могли, при желании, что угодно, хотя ничего такого мы не делали и делать пока не собирались: наркотики, несмотря на телевизионные уверения, в наших школах не распространяли, да нам и наплевать на них было, мы, конечно, иногда покуривали, изредка брали пиво — пару бутылок на четверых, но на этом криминал и заканчивался. Костя с нами никогда не пил, у него родители были алкаши, и он не хотел становиться алконавтом. Он у родителей почти не бывал, жил у бабушки, которая после сноса барака, где они все обитали, получила квартиру рядом с дочкой, в соседнем подъезде. Мать Костина лет пять назад вроде завязала с этим делом, после того как ее пролечили, а теперь опять сорвалась с катушек. Как-то мы сидим с ним вдвоем в нашей хижине, играем в шахматы, и Костян говорит: надоела, говорит, Серый, такая жизнь, — что так, говорю, — вчера у матери день рождения был, — Костян мне, — и так они напились все, вместе с гостями, что друг друга чуть не поубивали, матери досталось, день рождения называется, синячище такой у ней теперь, на работе стыдно показаться. Я ей говорю, че ж ты опять запила, делать тебе нечего? А она — нечего, скучно мне, Костя, жизнь проходит, на работе все одно и то же: рыла этих отдыхающих уже обрыдли, дома тоже все одно, выпьешь — так хоть повеселишься немного, расслабишься. Это что же, Костян говорит, такая и меня жизнь ждет, в которой серость такая будет и скукота, что только пьянкой ее и можно будет расцветить? Не хочу, говорит Костя, я лучше чего-нибудь такое сделаю, и пусть меня посадят, в тюрьме небось не соскучишься… Ничего себе заявленьице! Валентин, я слышал, как-то матери говорил, что у русских мальчиков две дороги, чтоб мужчинами стать: армия или тюрьма, а если третий путь — то так до седых волос пацаном и останешься. А мама спрашивает: а у девочек? С девочками, Валентин отвечает, все просто: ребенка надо родить. Я Косте смехом и говорю: ты погоди в тюрьму-то садиться, ты на нашей Вирке, как она вырастет, женись — ни в жизнь не соскучишься! Это то-очно, Костян отвечает и ставит мне мат в три хода.

Мы с девчонкой каждый вечер, как стемнеет, выходим ловить светлячков. Очень ей это нравится. Да и мне, признаться, тоже. На улице — благодать: пахнет безответственным летом, где-то на верхушках деревьев цикады стрекочут, на небе, после того как дневную голубизну стерли, проявились звезды. Звездное небо, с двух сторон подпертое отрогами гор, кажется близким и почти родным. И на земле, среди ночной темноты, пульсируют огоньки звездной жизни. По светлячку слегка стукнешь ладонью, он упадет в траву или на дорогу, достанешь его, посадишь в спичечный коробок, и светлячок там теперь живет-светится. В комнате он перестает светиться — и кажется обычным невзрачным насекомым, просто смотреть не на что, а вынесешь его в ночь — опять засияет. До чего, хитрец, хорош! Мама рассказывала, они с подружками, когда маленькие были, разрисовывали себе лица светлячками, просто давили их на себе, и след мертвых светляков продолжал светиться, а потом пугали прохожих. Садистки! Мы с пацанами в такие игры не играли. Из-за соседнего хребта взошла полная луна, Виринея поглядела на луну, нахмурилась и говорит мне: «Светлячки, Сележа, из луны сделаны, они с луны к нам плилетели, там их дом, они днем на луне живут, а ночью у нас, не надо их в колобке делжать, им домой лететь пола». Не надо так не надо. Выпускаем светлячков — и летят они себе за милую душу, правда, до луны пока не долетели, до кустов смородины только, но лиха беда начало. Луна — дама большеголовая, я тоже большеголовый, а девчонка наша нет, у ней голова небольшая, но очень даже ладная — вся в каштановых кудрях. Мама с завистью говорит: цвет ореха фундук, никакой краской такого эффекта не добьешься. Помню, как врачи придурочные утверждали, когда наша еще в животе была, что родится микроцефал. Это такой страшный диагноз, мы с Валентином в энциклопедии прочитали, это еще хуже, чем даун. Маму на УЗИ послали в очередной раз, и УЗИ, врач говорит, показало, что у ребенка слишком маленькая голова для ее возраста, маме тут же это, прямо в живот, и сообщили, а ребенку было уже семь месяцев жизни. Мама, пока до дома, где Валентин ее ждал, добралась, чтоб в него уткнуться, чуть, говорит, не рехнулась. Мама с Валентином ночь не спали, а наутро она к другому врачу пошла, к другому аппарату УЗИ, помню, как мы ждали целый день, ее все нету и нету, вечером нажарили яичницы, едим прямо из сковороды, а на душе погано, весь день промолчали, каждый сам по себе, — тут она заходит, скрывая улыбку. Там была, оказывается, громадная очередь, и мама все сидела и ждала, сидела и ждала, и другой врач, когда она добралась наконец до него, сказал, что все нормально, а тогда ребенок, видимо, боком повернулся, поэтому сантиметра для нормы и не хватило, и пусть она на свою голову посмотрит, которая тоже величиной не отличается, и вообще такой диагноз ставят, когда ребенок уже родился и прожил три месяца. О-о-о, как мы были рады! И — о-о-о! — как мы были злы! Особенно Валентин, он сказал, чтоб больше мама к врачам ни ногой, если хочет нормально родить, что мама и сделала. Но когда девчонка родилась, мама до трех месяцев измеряла младенцу голову, и они постоянно из-за этого ссорились с Валентином, даже я слышал, Валентин говорит, да нормально все, успокойся ты, а она говорит, нет, не хватает сантиметра или вроде того, и ревмя ревет. Валентин даже сантиметровую ленту, помню, выкинул, чтоб она успокоилась. А все почему? Потому что врач дурак попался. Посмотрел бы он сейчас на нашу-то, какая вышла ладная девчонка! Встреться он мне, ух, я бы ему показал! Сам он микроцефал драный, и больше ничего!

Мама и Виринея собирают малину в саду. После того, как бабушка от нас уехала, мама с помощью Валентина весь сад перекроила: грядки с помидорами, огурцами, баклажанами и болгарским перцем вывела, а вместо них посадила малину, которая плодоносит два раза в году Кусты фундука, лет тридцать росшие вдоль забора и превратившиеся в развесистые деревья, мы с Валентином вырубили, вместо них насадили в два ряда киви, с тем чтобы в будущем получилась тенистая аллейка. Растение это вьется, как виноград, и так и просится, чтоб его лозы заплетали беседку Старые сливовые деревья с вечно червивыми плодами мы превратили в дрова и утащили с Васькой в свою хижину на горе. На их месте Валентин посадил гранатовые деревья, пару олив и какие-то вовсе уж замысловатые растения: финик унаби, азимину, авокадо, кинкан, гуайяву и пепино. Мама все это вместе зовет папин канкан. Валентин говорит, субтропикам — субтропиково. Зачем тут разводить помидоры, он говорит, с которыми одна мука: после каждого дождя их надо опрыскивать, чтоб не чернели, ставить тычки, потом подвязывать, потому что от избытка солнца и дождя кусты помидоров так прут в рост, что бывают порой по шейку взрослому человеку, ребенку же в этих помидорных зарослях просто можно утонуть, а красная цена им летом, когда урожай, — пять рублей за килограмм, куда проще купить, чем мучиться. То ли дело авокадо с гуайявой да киви! Валентин у мужика одного брал саженцы, так тот несколько тонн плодов киви оптом сдает, а сад у него меньше нашего, киви-то, одна штука, 8 рублей стоит, оптом, конечно, дешевле, и все равно можно сдать тонну и жить припеваючи. Киви — они как люди: у них есть женские растения и мужские, и если мужского растения не будет — никаких тебе плодов не видать, ну и, разумеется, если разведешь одних мужиков-киви, то тоже фиг что получишь. У нас есть и те, и другие: все как положено. Вот Валентин весной смотрит: что-то мужик уже вовсю цветет, а дамочки — спят себе, думает, это что ж будет, он отцветет, а они только начнут, несовпадение получится, а мужик-киви, оказывается, цветет-старается чуть не до осени, на дамах его давно плоды завязались, а он все цветет — на всякий случай. Валентин смеется, слушай, да это не киви, это просто какой-то Гиви, понимаешь ли! Валентин возлагает на свой садовый канкан большие надежды. Он мечтает на работу не ездить, а навсегда остаться в саду с растениями, животными и детьми. Мама с девчонкой весной теперь одну зелень сажают: мама посадит укроп там, петрушку, кинзу, реган, цицматы, салат разных видов, сельдерей, чаман, шалфей, уцма-сунели и еще прорву всяких семян — у ней так, кое-где, кое-что выскочит из земли, Виринея посадит — у ней все растет так, что только знай рви зелень да складывай в супы, салаты и куда попало. Мама говорит, у девчонки легкая рука, и обещает, что в сад ни ногой, вот пусть только девчонка немного подрастет. У нас еще в сторонке растет многолетнее растение артишок, ужасный какой-то деликатес, хотя на вид репейник репейником, только очень здоровый. Мама где только не искала, но никак не могла найти внятных объяснений, как же их, эти артишоки, готовить, решила делать, как поняла, срезала одеревеневшие коробочки, оставшиеся от цветов, перевязала их, как было сказано, нитками крест-накрест и положила варить, варит она их, варит, варит, варит — наконец достала. Стали мы есть эти самые артишоки — и чуть не подавились, гадость невероятная, горькие и весь рот до конца дня связало. Мама потом уже узнала, оказывается, коробочки надо было срезать не полностью, а только у основания соцветий. Теперь мама ждет следующего урожая, она, во что бы то ни стало, хочет накормить нас этим несравненным деликатесом. После того, как сад перекроили, в живых оставили одни только розы Виринеи, хоть и росли они совсем не на месте, как раз посредине — и путали Валентину все карты: он хотел, чтоб деревья росли ровными рядами, точно друг против друга. Но девчонкины розы Валентин не тронул, эти розы он сам и посадил. Когда забирали маму с девчонкой из роддома, Валентин приволок огромный букет бордовых роз, с удлиненными, породистыми бутонами. А потом, когда голландские гостьи завяли, черенки у них обрезал и сунул в землю, все розы, как одна, принялись и разрослись. Девчонка каждый день поливает свои розы, а они и рады стараться: то и дело выбрасывают в воздух свои породистые бордовые бутоны. Валентин говорит маме: вот, Люсь, я жмот! Один-единственный раз подарил тебе цветы — и то не просто так, не удержался, вывел от них потомство. А мама отвечает: правильно, Валя, так и надо, от всего должна быть польза, в таковское время живем.

Вагончик беженцев опустел. Валентин говорит про случившееся, что это просто какая-то понтийская трагедия. Жена налогового инспектора косо посматривала на соседей в вагончике, поскольку, если бы вагончика не было, на его месте можно было бы посадить помидоры, или фасоль, или кукурузу… Вачик говорил, что у них уже почти есть российское гражданство, и как только они купят землю, то сразу же уберутся отсюда и вагончик поставят на своей земле. Хотя клочок земли, где стоял вагончик, по-настоящему никому не принадлежал, и налоговому инспектору с женой — тоже. Деньги, говорил Вачик, почти скопили, и только ищут подходящий участок, чтоб не очень высоко в горах, так как кофейным клиентам бабушки Аревик далеко ходить не захочется. И вдруг Вачик покупает вместо земли белую «Волгу», такая была у его отца. Целую неделю Вачик, не ведая, что тучи над вагончиком сгущаются и Зевс-громовержец вот-вот запустит в него молнией, раскатывает на своей «Волге» туда-сюда: отвозит жену на работу, ездит к своей сапожной будке, катает вдоль города и поперек счастливых и гордых близнецов. А через неделю после покупки «Волги» жена налогового инспектора, сам инспектор и их подвыпившие гости идут в вагончик разбираться, почему его обитатели вместо земли покупают, как путные, машину, и долго ли они собираются мозолить инспекторской семье и всему окружающему населению глаза; инспекторша в пылу разбирательства ударила жену Вачика в живот, близнецы заорали, бабушка Аревик схватилась за сердце, Вачик оттолкнул инспекторшу и получил в морду от инспектора. Наутро инспектор пишет заявление в милицию, что по соседству, в вагоне нигде не прописанных беженцев — притон, что к ним ходят и ездят подозрительные граждане и гражданки, конечно, за наркотиками, что Вачик ворует электричество у государства, а может, и не только, и что накануне был инцидент, в результате которого сильно пострадала жена инспектора. Милиция стала все проверять и вдруг обнаружила, что Вачик во время грузино-абхазской войны совершил противоправные действия и что его давным-давно разыскивает прокуратура Грузии. Хотя на войне, Валентин говорит, совсем другие права и законы, вернее, их совсем там нет. Вачика тут же арестовали, но отправили почему-то в Ростов. Инспектор ходил именинником: он нашел и обезвредил опасного преступника. Бабушка Аревик попала с сердечным приступом в больницу. Лева, а может, то был Грант, рассказывал девчонке, что бабушке отрезали большой палец на ноге, потому что у нее началась гангренка. Вначале похоронили палец, а следом и саму бабушку. Шушаник, жена Вачика, внезапно лишившись мужа и свекрови, почти помешалась. Близнецов ей некуда было девать — и она перестала ходить на работу, денег не было — и она пошла к многолюдным пятиэтажным домам, чтоб продать то, чем расплачивались с бабушкой Аревик за гадания, а именно: растворимый кофе, тушенку, сгущенку, зеленый горошек, какао «Золотой ярлык» — и купить вместо этого хлеба и молока. Лева с Грантом, притихшие, сидели рядом с матерью, а за их спинами стояла заколоченная сапожная будка их отца. В конце концов, Шушаник решила уехать обратно в Абхазию, к матери, она продала вагончик Лене-Панаме, который, смеясь и подмаргивая, рассказывал всем и каждому, как наколол лохушку. Я слышал, как он говорил ей, что за эту рухлядь и ста рублей никто не даст, это он, Панама, такой щедрый, платит ей тысячу, да ты с этими деньгами в своей вшивой Абхазии миллионершей будешь, подмигнул ей Панама — и все лицо его от хохота покрылось жуткими морщинами. Она надумала продать все-все, чтоб ничего не осталось. Печку-буржуйку, кровати, стол и стулья она распродала соседям, оставшийся скарб нагрузила на тачку с двумя огромными колесами. Она катила свое имущество по дороге, предлагая всем встречным-поперечным купить у нее машинку для закатки банок, пилу с крупными зубьями, сломанные велосипеды близнецов, белую пластмассовую тарелку с фотографией свекра на дне, простыни и пододеяльники, дерматиновую сумку, полную лекарств, горшки близнецов, разномастную посуду, картину «В дозоре» и многое-многое другое, с чем они сжились в этом никуда не едущем старом русском вагоне на одном из перекрестков кавказских дорог. Тачка была перегружена, и то и дело что-нибудь с нее падало, Шушаник не обращала на упавшее внимания — упало, туда ему и дорога, близнецы с нашей девчонкой, бежавшие следом за ней, возвращались, чтоб поднять все эти скалки, вилки, веники, фотографии счастливых времен, растрепанные детские книжки, — догоняли и совали ей в руки, но она кричала: бросьте, бросьте, не надо, упало — пускай лежит, не хочу, ничего не хочу, — и даже взмахивала руками, стряхивая с них следы никуда теперь не годных вещей. На повороте тачка перевернулась — под безжалостным светом летнего дня лежал жалкий скарб бедных людей, и невозможно красивая молодая женщина сидела возле и плакала, не могла остановиться. Наша, не выносившая вида слез, тут же начала вторить ей, подвывая басом и приговаривая: пойдемте, тетя Шушаник, к нам, вы у нас будете жить, и мальчики тоже, и дядя Вачик, когда из тюльмы плиедет, пусть у нас живет. Грант, а может, то был Лева, сказал: «Нет, Виринеечка, это не наш дом, у нас будет свой дом, и мы к тебе приедем на нашей «Волге» — и ты поедешь к нам, потому что я, когда вырасту, обязательно на тебе женюсь». «Нет, я», — сказал Лева, а может, это был Грант.

Все лето мы с пацанами торчали на море. Старая узкоколейка, по которой, говорят, когда-то ходили два вагона и в них все ездили в центр, а автобусов и маршрутных такси тогда вообще не было, — ведет теперь только к морю. Сто метров узкоколейки осталось от многокилометрового пути. Мы прыгаем со шпалы на шпалу, между которыми здоровое расстояние, а внизу еще и яма, — вымыло землю последним страшным ливнем. Переходим через действующие железнодорожные пути и мимо развалин огромной круглой ротонды с колоннами, похожей на постройку времен микенской цивилизации, — хотя построена она не раньше тридцатых годов XX века, — спускаемся к морю. Мы идем на дикие пляжи, наша любимая буна — шестая, там почти никого не бывает, берег здесь весь в крупных булыжниках, дно у берега отвратительное — тоже булыжники, да еще покрытые скользким морским мхом, но нас это не смущает. Раздевшись на буне и придавив одежду теми же булыжниками, чтоб не снесло ветром, мы, нырнув с конца буны в море, надолго покидаем скучную землю с ее заботами. В море мы — дельфины, мы ныряем рыбкой, бомбочкой, делаем сальто, кувырок, нырнув, плывем под водой, кто дальше, играем в догонялки, подолгу качаемся на волнах, как пять загорелых крестов, и на сушу выходим только тогда, когда совсем посинеем и кожа на пальцах сморщится и побелеет. На цивилизованный пляж ближайшего санатория мы идем только для того, чтоб понырять с аэрария, хотя на рейках передней стенки аэрария висит объявление, где громадными буквами написано: «Не нырять. Опасно для жизни». Для жизни отдыхающих, может, и опасно, но не для нас, выросших на море. Мы берем с собой яблоки, алычу, орехи, лаваш, зелень и, проголодавшись, уплетаем все с большим аппетитом. С семьей за все лето я ходил на море только раз пять, из-за девчонки мы двигаем на санаторный пляж — там песок и хорошее дно. Чтоб добраться до этого культурного пляжа, надо преодолеть спуск в триста ступенек, а потом, разумеется, такой же подъем, но девчонке все нипочем — идет себе хоть бы хны, на руки ни за что не попросится. Воды Виринея совершенно не боится — заходит по шейку, только держи, чтоб дальше не убежала. Никаких кругов, или надувных нарукавников, или спасательных жилетов она не признает. Любо-дорого посмотреть, как она плещется в волнах: лежит у кромки прибоя, а волны ее, как щепку, крутят то туда, то сюда, то с головкой накроют, то через голову переметнут, только смуглые ноги в воде мелькают. Она для моря — игрушка, но и море для нее — самое любимое из всего, что есть на свете, ну, может, одни книжки стоят впереди, потому что из воды ее можно вытащить, только пообещав что-нибудь почитать. Да и то хватает ее ненадолго: плеск и шорох волн, вид этого самого моря, его запах, могучий его зов легко отрывают ее от книжек. Если шторм слишком силен и волны в несколько раз больше взрослого человека, девчонка бегает по волнам вдоль пляжной полосы: она вся такая ладненькая, вытянутая в струнку, загорелая, и бежит, и подпрыгивает так самозабвенно, волосы ее развеваются на ветру, раскосые скифские глаза сияют, так она похожа на маленького глупого олененка, что невольно залюбуешься ею. Она играет с морем, как с огромным прирученным зверем. Иногда ее, посиневшую, удается вытащить из воды, искусив постройкой замка из песка или пообещав, что сейчас она меня или Валентина закопает, или поиском сокровищ — чудесных морских камешков, которые они собирают с мамой вдоль полосы прибоя. Но все это может оторвать девчонку от моря лишь ненадолго. Выпучив глаза, смотрит она на странных детей, которые боятся заходить в воду, и орут, и лезут из волн вверх по своим мамам, как будто это не мамы, а деревья. Море — ее детская страсть, и бороться с этой страстью просто невозможно.
Как-то сосед Антон, отец Саколика, дружка нашей девчонки, предложил нам с пацанами наловить крабов и продать, к ним на рынок приходил какой-то мэн и предлагал рубль за штуку. Говорит, пацаны из пятиэтажки выручили за крабов тыщу рублей — за раз. Разумеется, мы, как все местные мальчишки, умеем ловить крабов, у нас даже припрятаны на нашем диком пляже, под громадными камнями, железные штыри, сделанные из арматуры, которыми можно выгнать краба из расщелины буны или из-под камней, где они прячутся, — но ловим мы крабов только для развлечения — поглядим, как они бочком-бочком, как великие скромники, удирают от нас на своих шести лапах, да и отпустим. Антон загрузил нас около полуночи в свой старенький «жигуленок» — оказывается, ночью крабы ловятся гораздо лучше, чем днем, — и мы отправились на охоту С собой у нас были фонарики, маски для подводного плавания, трубки. Антон, Славка и Паша пытались достать крабов, лежа на буне: ослепишь краба фонариком — и бери его, пока он не очухался. А мы с Васькой и Костей, нырнув в воду, искали крабов в расщелинах, но со стороны моря.
Ночью море совсем не такое, как днем. Оно похоже на ночное небо. Море светится, будто плывешь в звездной тьме, — это мириады микроорганизмов подсвечивают его звездной пылью. Поднимешь руку — а она сияет, будто ты привидение или эльф, — и с руки стекает прозрачная ткань митрил. И ночью море по-настоящему Черное, хоть и подсвечено живущими в нем созданиями, оно заманивает тебя — в даль, в глубину. Воздух черный, море Черное, и на берегу — ни огонечка, и, когда плывешь, теряешь ориентацию, а может, теряешь себя. Растворившись в этой тьме, можно невзначай повернуть и очень долго плыть в сторону, противоположную берегу, думая, что вот-вот достигнешь его. В конце концов светящаяся морская тьма просто проглотит тебя, всего, без остатка.
Мы надели маски, взяли в рот дыхательные трубки и опустились на дно, держась руками за шершавую стенку буны и светя в расщелину фонариками. Круги от света фонарей казались в воде какими-то странными морскими животными, может быть, не известным науке видом медуз. Крабы замирали от этого света, и мы арматуринами выковыривали их и брали еще тепленькими, — хотя, на самом-то деле, они, конечно, холодные, потому что живут в воде. Но, вопреки нашим ожиданиям, крабов было немного, и это были небольшие, обыкновенные крабы, а не здоровенные крабы-глубинники, за которых, Антон говорит, платят по червонцу, а то и больше. Все вместе мы поймали штук тридцать мелких крабов — черт, это совсем не то, о чем мы думали! Почти не солоно хлебавши, мы возвратились домой. Оказалось, что существуют ловушки для крабов, но что они из себя представляют и как их сделать, орки, враз заработавшие тыщу (это же тысяча крабов мелких или сто больших!), нам, конечно, не скажут. Не вышло из нас ловцов крабов, не получилось у нас с коммерцией — ну и ладно! Ну не купцы мы, не купцы, и проехали!..

Как на стену, наткнулся на Первое сентября. Хорошенькое дело! Лето кончилось, а у меня ни в одном глазу. Лови эту тень лета хоть до посинения. А на дворе, считай, осень, хоть жара такая же, как и вчера, тридцать первого августа. Все такое же — и не такое, проклятая школа, проклятые одноклассники, проклятое детство! Жду не дождусь, когда вырасту! Косырев — который так и не уехал в свой Лондон — и сотоварищи ведут себя как ни в чем не бывало, ну, и я буду вести себя так же. Мы со Славкой и не собирались кому-нибудь докладывать том, что с нами произошло в последний день прошлого учебного года. Конечно, вообще-то с ними надо было бы разделаться, можно выцедить их поодиночке и запугать как следует. В нашей школе есть, к примеру, замечательный подвал, дверца, которая туда ведет, всегда на замке, но я еще в прошлом году случайно подглядел, каким ключом техничка тетя Рая открывала висячий замок на этой двери. Очень заметный ключ — большой, с тремя зубцами, а вся связка ключей от разных школьных помещений висит на здоровом гвозде, рядом с электрическим звонком. Технички же нет-нет, да и покидают свой угол, отгороженный стойкой от остального фойе. Взять ключ ничего не стоит — там их столько, что пропажу одного ключа никто и не заметит. А заманить Косырева или кого-то другого к двери в подвал, а потом, затолкнув его, запереть дверь — это уже дело техники. Клянусь, Косырев не стал бы орать — во всяком случае, сразу. У всех, конечно, в памяти все эти жуткие истории про то, как пацаны играли в войнушку, одного парня заперли в подвале дома и забыли про него, наутро отпирают подвал — а того крысы сожрали, остались от него одни кроссовки фирмы «Адидас». Ну и всякие триллеры сразу же припомнятся, «Молчание ягнят», например, да мало ли что еще — темный подвал, дело такое… Так что веселенький вечер запертому в школьном подвале можно гарантировать. Но, прежде всего, мы со Славкой, разумеется, сами бы обследовали подвал — это ж интересно. Косырев на моем месте, я думаю, нимало не раздумывая, запер бы меня там и, скорей всего, так бы и не отомкнул дверь — выбирайся сам, как умеешь, да и я бы, еще три месяца назад, когда был зол на них всех, наверняка бы выполнил этот план мести. Но теперь, спустя лето, мне как-то скучно это стало, азарт куда-то пропал, а может, я просто вырос… Одним словом, друг Косырев, я прощаю тебя, гуляй, пока гуляется!

Я учу уроки, девчонка, забравшись на диван и обложившись книжками, «читает». Читает она все подряд, главное, чтоб в книжке были картинки. Читает она так: все книжки — это у нее одна бесконечная история, а картинки — подпорка для воображения. Жили-были три морских старичка, бурчит девчонка, один с бородой, другой с волосами, третий — в полотенце (я подбегаю поглядеть, в каком это бедный старец полотенце, — оказалось, в чалме), страница переворачивается, у морских старичков было три дочери, одна царевна Австралии, ее зовут Марина, в таком красном платье с белыми бусиками из ягод, она, когда проголодается, сразу раз бусинку — и в рот. Другая царевна юга, Луиза (наша у пятиэтажек познакомилась с девочкой Луизой, имя, видимо, поразило ее в самое сердце). Третья — царевна Америки, Даша. Новая картинка, черт хочет на них жениться, но одна только будет чертова жена (царевна Америки, подсказываю я, да, царевна Америки, машинально соглашается девчонка, она меня, по-моему, не слышит). А вторая, переворачивает страницу, этого дедушки жена, а первая — Ивана-царевича. Новая картинка, у старичков на дне моря растет яблоня с волшебными яблоками, одно яблоко падает с дерева, катится — и превращается в мужчину. Новая книжка, а мужчина — он охотник, у него ружье блестящее, сапоги такие коричневые и шляпа с перышком, как у нашей утки, больше в книжке картинок нет, и книжка с пренебрежением откладывается в сторону и берется следующая. Он охотится на динозавров и драконов. А дракон этот потому зеленый, что грызет одну траву, новая картинка, а динозавр потому красный, что ест красную малину сладкую, и красный перец болгарский, и красное солнышко, и красный сарафан съел вместе с молодой царевной — и стал красный, потому что ему стыдно. Страница переворачивается, дракон и динозавр сражаются, а драконова жена смотрит — у кого зубы острее, тот и победит. Победил дракон, он зубы чистил два раза, а динозавр только один раз. (Вот оно — приучение девчонки к чистоте как аукнулось бедному динозавру кто бы мог подумать!) Переворачивает страницу, а злая зубастая птица, мама орла, сокола и всяких хищных птиц, хочет охотника унести в свое гнездо — у нее дети голодные. После паузы: и внуки. А охотник хочет ее застрелить из своего блестящего ружья. Новая книжка, и он тут превратился в яйцо, большое-пребольшое, как у страуса вчера, в «Живой природе». Он лежит в гнезде, в яйце и стенает — в стенку яйца стучит, а птица злая ему говорит, не гонялся бы ты за мной, ничего бы не было, вот теперь лежи. Следующая картинка, и серые волки пришли и встали под деревом и воют. А он лежит. Страница переворачивается, и бурые медведи пришли и полезли на дерево. А он из яйца просит: медведь-медведь, разбей яйцо, выпусти меня, я тебе пригожусь… А медведь говорит: а кто моего медвежоночка маленького убил? (Девчонка вытирает слезы, жалея мифического медвежоночка.) Новая книжка, и тогда Иван-царевич, делать нечего, сел на самого большого волка, вместе со своей царевной в такой зеленой юбочке блестящей и золотых башмачках и с такими длинными косичками, немного растрепанными, — и поскакал. Переворачивает страницу, летит он над горами, над долами, над кипучими морями, и над Нью-Йорком тоже летит, где небоскребы бедные взорвались, волк хвостом следы заметает, Иванушка песни поет, а царевна боится лететь. Следующая картинка, прилетел Иван-царевич к дереву, достал яйцо и понес. А там была Кощеева смерть. «Охотник, что ли, его смерть?» — спрашиваю я. «Да, — смеется девчонка, — у него же ружье». Новая книжка, Иван-царевич с царевной состарились и стали дедушка и бабушка, злая птица превратилась в хорошую курицу, а яйцо стало золотое. И охотник внутри яйца золотой, и ружье, и шляпа тоже, и перышко на шляпе. А Кощей у них яйцо отнял. Страница переворачивается, плачет дед в таких полосатых штанишках и переплетенных босоножках, плачет баба в синей юбке, в платочке красненьком (надо наконец сказать, что наша девчонка — известная модница-сковородница, и, кто в чем одет, очень ее всегда занимает), а яичко у Кощея упало и разбилось. Золотой охотник выходит из яйца целый и невредимый, с золотым ружьем, здоровается с Кощеем и говорит: новая картинка, спасибо, брат Кощей, что спас меня, за это я тебя награжу. А Кощей говорит: я тебя сам награжу — и превратил его в колобка. Катится колобок… И так до бесконечности, пока книжки с картинками не закончатся или пока девчонка не проголодается. Попробуй тут алгебру выучить с геометрией, когда вокруг тебя такой сказочный лес вырастает.

У нас не было третьего урока: географичка заболела. Школьные коридоры странно тихие и пустые, за дверями классов слышны зычные голоса наших учителей, вернее, конечно, учительниц, потому что мужчин-преподавателей в школе раз-два, и обчелся: физкультурник да трудовик. Я вот думаю, может, мне учителем стать, когда вырасту, я ведь всю жизнь с младшими вожусь, а что? Может, у меня призвание? Физкультуру-то я по-любому смогу преподавать, или литературу, или историю. Иду это я так и размышляю о своем смутном будущем, вдруг слышу, за дверями кабинета английского языка наша англичанка распинается, по-русски, кстати. Ну-ка, ребята, говорит стервозина, давайте-ка устроим соревнование, будем называть известных людей с именем Генри, я вам на дом давала задание: у старших поспрашивать, в словарях поискать — кто не назовет, тот проиграл, соответственно «two». Я прямо обомлел, над кем это она так измывается, в дверь потихоньку заглядываю: мелочь пузатая, младшеклассники. И начала тут эта мелкота сыпать всякими Генри: и Генри Форд тут тебе, и Генри Киссинджер, и Генри Фонда, и даже О’Генри — просто как из рога изобилия. Это надо же, чем она детворе голову забивает! А небось, спроси их об именах наших великих поэтов или там царей, фиг ответят. Я вышел из школы, пошел на стадион, там Она ходит по бревну, с девчонками по очереди. На ней алая блестящая куртка, на ногах черные, блестящие же туфли, юбка короткая, ноги, конечно, в черных колготках. Пробежалась, балансируя руками, до конца бревна — и легко спрыгнула. Я вдруг вспомнил, как там, в нашей старой школе, в горах, она с тамошними девчонками скакала через лиану. Есть такая лиана — ломонос называется, очень длинная вырастает — до двадцати метров, а осенью или зимой высыхает и становится просто как веревка. Лиана эта змеей обвивается вокруг дерева, ее надо вытянуть, чтоб не оборвалась короткой, а чтоб была метров так четырех-пяти, для скакалки это в самый раз. Девчонки повадились через нее прыгать на переменах: двое крутят, каждая со своего конца, а человек пять одновременно залетают — длина-то у скакалки приличная, — и давай скакать, кто кого перескачет. Кто-нибудь загорланит: «Раз-два-опа, Америка, Европа, Индия, Китай, скорее вылетай!» — тут уж надо скорее выскакивать из-под крутящейся лианы, кто последний выскочил — тот проиграл. Очень любопытно было за ними наблюдать. Это было, конечно, еще в младших классах, и тогда Она не была такой разряженной раскрасавицей. Сейчас ее родители занимаются тем, что в Турцию ездят за всяким ширпотребом, у них и киоск есть на торговой галерее, вот она и ходит такая «красивая». Мне-то, по правде говоря, больше нравилось, когда она не была такой блестящей. Огонянц с компанией подходят и начинают за девчонками наблюдать, потом шут Лаврухин кричит, эй, пятнистая, снимай колготки, айда с нами в пятнашки играть, мы тебя быстро запятнаем… И смотрит на меня, как я буду реагировать, и на остальных мальчишек — угодил им или как. Она одна только в колготках, остальные девчонки все без колготок — на улице еще тепло, и это у ней пятнистая кожа на руках и ногах. Я подошел к Лавру хину и сказал, чтоб он взял свои слова обратно, а не то… Что «а не то?» — Огонянц смеется, затея Лавру хина им пришлась по вкусу, делать-то все равно нечего. Я толкнул Лавру хина в плечо, он — меня, гораздо сильней. Если говорить правду, я не умею по-настоящему драться и никогда не умел, наверное, это чувствуется. А ударить человека по лицу, глядя при этом ему в глаза, я вообще не в состоянии, пусть уж лучше меня бьют. Огонянц и компания обступают меня, численный перевес на их стороне, Огонянц — так тот вообще боксер, видно, сегодня мне достанется, только бы обошлось без синяков, маме ведь не объяснишь, откуда опять синяк, в прошлый раз дверью заехали, в позапрошлый мячом угодили, а теперь что? И вдруг Она подбегает к нам и кричит мне через их спины: перестань, перестань ты меня защищать, все из-за тебя, из-за тебя только все ко мне и цепляются, ну что тебе надо, что ты следишь за мной, что ты за мной ходишь как привязанный, делать, что ли, тебе нечего? Пацаны, оглядываясь на нее, расступаются, а потом начинают смеяться, просто за животики держатся — твоя дама, рыцарь Морозов, взбунтовалась, кричит кто-то, ты ей хуже горькой редьки надоел со своей любовью, вот ведь как, белая гвардия.
Больше в тот день я в школу не вернулся.

Мы с девчонкой идем на речку, вчера был ливень, и река сама на себя не похожа, вернее, не похожа на себя летнюю, теперь это настоящий горный поток, бурный и мутный. Злая лужа, говорит девчонка. По реке плывут вывороченные с корнем деревья, река их крутит и вертит, как фигурист фигуристку в парном катании, иногда дерево цепляется за огромный валун, торчащий из воды, но река стаскивает его с места и упорно тащит вниз по течению — к морю. Дрова плывут, кричит глазастая и показывает пальцем — дров полно, небось у кого-то течением подмыло поленницу, и дрова уплыли, поймать бы их — да где там, поленья уже скрылись из глаз, тоже подношение морю. Мы с девчонкой кидаем камни в реку, она норовит взять булыжник побольше и шмякает в воду так, что от камня столб брызг летит прямо в нас, ты побольше взять не могла, кричу я ей, могла, отвечает она и хватает совсем неподъемный камень. Потом мы бросаем небольшие камешки — кто дальше, я-то, конечно, перебрасываю камень аж на тот берег — и он ударяется в скалу с серым сыпучим склоном, от чего мелкая серая галька начинает сыпаться вниз, в воду, но и девчонка не плошает — ее камни долетают до середины реки. Затем мы ищем вдоль узкой полоски каменистого русла, пока не занятого рекой, палки, ветки и коряги и бросаем их в воду, река с жадностью набрасывается на наши «корабли», теперь морское плавание сучкам-суденышкам обеспечено. Девчонка показывает на противоположный берег — в этом месте в хребте ложбина, и берег кажется пологим, он весь порос дремучим лесом, деревья затянуты лианами и плющом — настоящие джунгли, и девчонка начинает уверять меня, что там живет Хока. «Кто-о?» — спрашиваю я. «Хока, Хока», — говорит она, хмурит брови и делает страшные глаза. И дался ей этот Хока. Иногда они гуляют вчетвером: мама с Виринеей и Саколик со своей мамой, и непослушному Саколику грозят, если что не так, что его Хока съест. Вот и наша поверила в этого Хоку и даже обнаружила его место жительства. Нет на том берегу никакого Хоки, говорю я, я там был сто раз и никого не видел. Но девчонка уверяет, что он прячется, живет в дупле и выходит оттуда, только если какая-нибудь девочка — или мальчик — плохо себя поведет. Тебе это не грозит, говорю я, ты же у нас послушная… Девчонка задумывается, она знает, что это не совсем правда, не такая уж она послушная… В онтологических спорах по поводу существования неведомого Хоки мы минуем пятиэтажные дома, стоящие буквой «г», мусорные баки на задах второй пятиэтажки и поворачиваем в наш переулок. Когда мы проходим мимо дома налогового инспектора, голова моя невольно поворачивается налево: там, где стоял вагончик мирных беженцев, — пустое место, нет, там, конечно, росла совсем недавно кукуруза, а сейчас торчат одни будылья, — инспекторша убрала урожай. А девчонка, наверное, уже думать забыла о близнецах Леве и Гранте, в ее возрасте время течет совсем по-другому, и то, что для нас было полгода назад, для нее, наверно, Средневековье. Инспектор некоторое время спустя после разорения гнезда беженцев, как на смех, купил себе точно такую же белую «Волгу», как у Вачика. Их вагончик Леня-Панама поставил у себя во дворе. Помню, как громадная машина с краном волокла его по нашей бугристой дороге, вагончик скрежетал бесколесым исподом по камням, один раз он стал поперек дороги от забора до забора, перегородив ее, потом кран сдернул его с места и поволок дальше. Теперь в вагончике живут куры, Панама завел каких-то декоративных карликовых кур, японских, нормальные куры от них шарахаются, как от чумы; в вагончике круглые сутки горит свет, чтоб самурайские куры неслись лучше. Мама говорит, интересно, какие у них яйца?.. Еще Панама прицепил на вагон раздобытый где-то барельеф Ленина, накрасил Ильичу губы красной краской и развлекается тем, что стреляет по нему из духового ружья. Как маленький, право слово! Сдав девчонку с рук на руки маме, я пошел в нашу с пацанами горную хижину. Отсюда открывается прекрасный вид на долину, занятую утопающими в садах домами, с асфальтированной дорогой, бегущей вдоль реки, где мы только что были; река течет у противоположного горного хребта, который будто караулит речку со своей стороны, и до него с моей вершины, от порога хижины, где я сижу, — метров триста; потом река, возле пятиэтажек, делает поворот и течет поперек долины, дорога, следуя за ней по пятам, круто поворачивает и перескакивает через реку — для этого люди соорудили мост, а река, изогнувшись еще раз, течет уже у нашего хребта, я говорю о ее движении к истокам; и дальше дорога идет себе и идет, вначале все прямо и прямо, между рядами домов, а потом, — этого я, конечно, не вижу, но знаю, — извиваясь змеей, все выше и выше, в горы, туда, где стоят поселок и моя старая школа; а потом дорога, став грунтовой, потянется все дальше и дальше, в леса, где уже никто, кроме кавказского медведя, не живет; и потом, где-то совсем высоко в горах, она превратится в тайную, не известную пограничникам тропу, ведущую через перевал в соседнюю республику. Кстати, в наследство от беженцев из вагончика нам с пацанами досталась печка-буржуйка, мы вывели трубу сквозь стену наружу; пока-то здесь тепло, а зимой буржуйка нам ого-го как пригодится. Все готовятся к зиме, и мы готовимся: с лета запаслись дровами, сухие кругляши лежат в углу хижины, да еще снаружи сложены слеги и всякий бурелом. В сундуке, кроме всего прочего, появилась подушка, старенькая и вся в пятнах, но очень мягкая, драное стеганое одеяло и дырявый плед. Но пока что до зимы далеко: хотя на дворе ноябрь, но осенью только-только начинает пахнуть, до вчерашнего ливня стояла почти летняя теплынь, а сегодня чуть похолодало. Деревья вокруг хижины начинают помаленьку менять окраску листьев с летней на осеннюю. Лесистый хребет на той стороне долины желтеет и буреет пятнами, но зеленых пятен еще достаточно. Закругленные вершины деревьев, только и видные отсюда, клубами буро-зеленого дыма покрывают ложбины и выпуклости горы. Волнистая линия горного отрога тянется перед глазами в обе стороны — до самого конца обзора. Почти напротив меня, только выше, у самой горной волны, среди отступивших деревьев, виднеется крошечный отсюда домик, вечером там горит огонек, такой одинокий среди совершенной тьмы, — здорово, наверно, жить там, в безлюдном лесу, но и здесь неплохо! Дышится легко, полной грудью, а небо, до которого, кажется, можно дотянуться, такое пронзительно синее — хоть плачь. И вон сюда по нашей дороге идет Васька, бывший Торин, хороший человек, орет издалека, Серега-а-а, ты там? Я тут, ору я в ответ, дуй сюда. И он дует.

Я понял, я все понял, я долго думал — и все наконец понял. Она просто хотела спасти меня от мордобоя, это так теперь ясно, удивительно, как это мне сразу в голову не пришло. Ее злые слова, ее поступок были ложью во спасение. Это была ложь для моего спасения. Ее действия — такое явное подтверждение этого афоризма, что просто поразительно. Почему Она раньше не делала такого? Наверное, подступило к самому краю, перелилось через край, она не выдержала — и вот… И что она могла сказать: не троньте, не троньте его, гады проклятые! — так это бы еще больше раззадорило их. Конечно, надо мной посмеялись, но зато не побили, может быть, она думала, что из двух зол выбрала меньшее. И неправда, что я преследую ее, так было, конечно, до недавнего времени, но теперь, по-моему, все по-другому. Если же мы случайно оказываемся рядом, то ничего в этом удивительного нет — мы же все-таки в одном классе, я, наоборот, стараюсь избегать ее теперь. Летом я позанимался английским — мама наняла преподавательницу, и, по крайней мере, на троечку я теперь этот ненавистный язык знаю. По алгебре и геометрии я купил решебник — сейчас совершенно официально выпускают такие книжки-шпаргалки с решениями всех задач и примеров, которые только есть в учебниках. Конечно, существуют еще контрольные, но, как говорится, будет день — будет и пища, когда контрольная наступит, тогда и подумаю, что делать. Я надеюсь больше не опозориться перед ней. Никчемный рыцарь, двоечник отпетый — это обо мне прошлогоднем. Но меня прошлогоднего отпели, теперь я стану троечником с мерцающими там и сям четверками. Я сижу за второй партой, в третьем ряду, у стены, к стене очень удобно прислоняться спиной, перед глазами тогда весь класс, она тоже сидит за второй партой, только у окна. Ее профиль четко вырисовывается на стекле, на фоне золотой буковой листвы. Косой луч заходящего солнца позолотил пушистую прядь над ее лбом… Морозов, говорит Алла Петровна, русинка, что там такого интересного ты увидел за окном, расскажи нам. Осень, говорю я, просто осень.

Леня-Панама умер. Он еще с прошлой зимы стал вроде как сдавать, хотя хорохорился вовсю. Мог послать всякого, а уж своих соседей по дому, Акимовну с Гришей, и подавно. К нему повадилась ездить ушлая тетенька, дочка его друга, бывшего зека. У тетеньки Марины было два мужа и три сына, погодки, про среднего рассказывали страшное: ему шестнадцать, а он уже сидел за изнасилование, год отсидел, а потом ушлая мама его откупила, теперь он опять ходит в школу, как всякий нормальный человек. Я его видел, вроде пацан как пацан, даже и не скажешь, что бывший зек. Панама отдал тетеньке свой «Запорожец», и она с одним из мужей наведывалась к нему через день. Тетенька Марина, оказывается, присматривала за Леней-Панамой, Мойрой и японскими курами, с тем чтобы после смерти Панамы получить все, что от него останется. Я слышал, как мама разговаривала с бабушкой Варсеник, они говорили, что у Лени был тромбофлебит, потом тромб образовался в легком. «Леня, — это уже рассказывала тетенька, — ничего не ел две последние недели, не мог и, скорей всего, от голода и помер, я прихожу, салатику ему принесла, а он в кресле сидит и не дышит, сидя спал в последнее время, сидя и помер, бедняга». Еще тетенька эта сказала, что он особо просил, чтоб мама моя пришла к нему на похороны. Мы с ней пошли.
Гроб с Панамой стоял на улице перед домом, на табуретках. Панама был желтый, как воск, жуткие его морщины разгладились, за месяц сидения в кресле он оброс какой-то сивой бородкой, и эта борода делала его мертвое лицо значительным. Мне показалось, что он и больше как-то стал, или ему был мал гроб, он выпирал из него, как будто хотел выскочить. Я никак не мог припомнить, когда видел его последний раз живым. Меня он, так же, как девчонку, в упор не замечал. Как ни странно, одно время он на уровне «здрасьте, как дела?» общался с Валентином. Но потом Панама стал приучать свою Мойру оправляться на дороге как раз напротив нашего дома, видно, весь сад его уже переполнился собачьим дерьмом, да и нашей маме хотел заодно сделать «приятное». Валентин, человек не брезгливый, спокойно убирал дерьмо, но оно появлялось снова и снова, мама стала возбухать на Валентина, мол, до каких пор это будет продолжаться, однажды Валентин сам увидел, как Панама дрессирует Мойру. Она добежала до нашей калитки, а он ей кричит от своей: давай, Мойра, давай, — Мойра садится и дает. Тут уж Валентин не выдержал, вышел и погнал ротвейлера, собака на него, но Валентин и не подумал отступить, хоть Панама истерично орал от калитки: она порвет тебя, порвет, уходи, дур-рак, спасайся! Я слышал, как он потом, отозвав уже собаку, которая, кстати, позорно отступила под спокойным взглядом человека, сказал: «Да ты храбрец, профессор, Мойра ведь порвала одного из пятиэтажки, полгода на больничном был». А Валентин сейчас весь такой из себя профессор, а раньше он в Афгане воевал, а это покруче будет, чем все Ленины тюрьмы, Панама, конечно, ничего этого не знал. После этого собачье дерьмо перестало появляться возле нашей калитки, а Леня-Панама перестал здороваться с Валентином. Да, вспомнил, когда я его видел последний раз: я возвращался из школы, Панама шел мне навстречу, он стал совсем стариком, подволакивал ногу, бормотал что-то себе под нос, наверное, ругался, это было около месяца назад. Больше он никуда не пойдет, никому не нагадит, не обдурит никого, не наколет и не обведет вокруг пальца. «Куда он попадет, в рай или ад?» — спросил я у мамы, она сказала, что это не нашего ума дела, понятно, не нашего, а все-таки?.. Панама завещал похоронить его на горном абадзинском кладбище. Лет пять назад, когда у Панамы не было тачки, он ездил на рыбалку на велике, взятом у одной из внучек бабушки Варсеник, и рыбачил он тогда не на море, а на горном озере. И вот тогда-то, проезжая мимо, заприметил это кладбище, раскинувшееся на солнечном склоне, откуда открывался чудесный вид на окрестные горы. На похороны Панамы приехали его друзья, уголовники, говорили речи, что он при жизни был легендой, что все к нему так и относились, что молодым у него учиться и учиться, такой был человек. Второго Панамы не будет, вздохнул один. Толстяк в кожане сказал: передавай, братан, привет пацанам, которые уже там. Панаму накрыли крышкой и стали заколачивать гвоздями. В раскрытую, розовую, как пасть ротвейлера, яму, опустили гроб и стали бросать туда комья земли. Я тоже бросил. Эти — сыновья тетеньки Марины — бросили в свою очередь и чинно отошли, они вообще казались пай-мальчиками в своих темных костюмчиках, с прилизанными волосами, гелем, что ли, они волосы мажут… На поминки поехало совсем мало людей, основная часть зеков села в свои черные «мерсы», и тачки, дико сигналя, помчались с крутизны вниз. Те, кто пошел, я слышал, остались недовольны. «Разве это стол? — говорил один старый зек-армянин другому, русскому зеку. — Бедный Панама, разве так его надо поминать? А где черная икра? А где балык? Где шашлык-машлык? Где все это, я спрашиваю». Они осуждающе поглядели на ушлую тетеньку Марину, но как-то обошлось без скандала. Три сына тетеньки Марины сидели за столом напротив меня, пили, как ни странно, лимонад, время от времени мы обменивались испытующими взглядами: мол, ты кто? како веришь, мальчик? а ты кто? а ты во что веришь? Мы, конечно, молчали, потому что говорили взрослые, серьезные люди. Стали вспоминать, какой Панама был гостеприимный: к нему в Москву можно было нагрянуть в любое время дня и ночи, и он всегда примет, никогда своих не забывал, только его жена, стерва, когда он в последний раз срок мотал, утонула в Москве-реке, катаясь с каким-то фраером, и хаза его пошла коту под хвост. Потом стали вспоминать, как, кого и когда Панама наколол, и вспоминали очень долго. Гриша рассказал, как однажды, когда Панама возвращался с рыбалки и ехал как раз мимо этого, своего теперь, кладбища, у велика отказали тормоза, а горища там видали, какая?! Панама летел, летел, летел, летел — думал, уже всё, костей не соберешь! Но ничего, обошлось: под горой перелетел через голову, как-то удачно приземлился, велику, конечно, амбец, а Панаме — ничего, встал и пошел. Все стали, конечно, говорить, что это был знак — надо же, точнехонько возле кладбища отказали тормоза, звало оно, звало Панаму! В сторонке сидела дочь Панамы от другой жены, не той, которая утонула, эта жила в нашем городе. Дочь он звал наркошей и терпеть не мог — Леня-Панама, человек донаркотической эры, наркоманов презирал. Наркоше было лет двадцать пять, а может, и больше, лицо круглое и довольно милое, хоть Панама в ее чертах тоже проглядывал, волосы, крашенные белыми полосками, завязаны хвостом, роста небольшого, одета в узкие кожаные штаны и клетчатую рубашку. Тетенька Марина громко рассказывала, посматривая на пригорюнившуюся наркошу, что Панама полгода назад предлагал жене и дочке присмотреть за ним, и все, мол, тогда им достанется, а они сказали, ничего нам от тебя, Панама, не надо, а теперь всё, граждане: поезд ушел. Наркоша и на кладбище стояла от всех в стороне — она никого здесь не знала. Тетенька Марина, прощаясь с мертвым Панамой, смачно поцеловала его в обросший бородой рот, а наркоша к гробу не подошла, может, она, как я, мертвых не видела и просто побоялась мертвеца целовать, но за это ее все осудили, мол, с отцом не попрощалась. Говоря речи и наливая, взрослые перепились: у зеков в углу пошел какой-то посторонний базар, в конце концов, я слышал, они отправились отсюда к кому-то на квартиру играть в карты, наркоша, куда-то пропадавшая, вернулась осмелевшей и, подсев к тетеньке Марине, стала требовать у нее своей доли Панаминого наследства. Тетенька налила ей и себе водки, они выпили, и тетенька стала объяснять наркоше, почему она ну никак не может с той поделиться: у нее трое детей, один, кстати, приемный — подруга погибла, родных никого, пришлось взять, всех пристроить надо, а мужья — их ведь тоже не выбросишь на помойку, один тут будет пока жить, со вторым они в городе обретаются, а на лето городскую квартиру будут сдавать отдыхающим, а сами все тут кантоваться, она продавать ничего не собирается — чем же делиться-то? А денег Панама не оставил, проел все. А ведь она-то, наркоша, одна: ни детей у нее, ни плетей, да и зачем ей деньги? Здоровье свое губить? Оно и так уж у нее погубленное, бросала бы ты, девочка, наркоту эту проклятую, пока не поздно, или уже поздно? Наркоша стала рыдать у тетеньки Марины на груди, а та ее утешать. Вдруг я услышал, что Костян меня зовет — дома-то рядом, встал и пошел, сыновья тетеньки Марины, как один, проводили меня взглядами шести глаз. Мама потом рассказывала, наркоша драться еще пыталась, но ее быстро успокоили, она потом заснула на Панаминой постели, а наутро убралась восвояси, поняв, что с тетенькой Мариной ей не сладить. Вот так у нас появились новые соседи.

На перемене в класс вошла ее мама, наша классная руководительница Алла Петровна сидела за столом и проверяла тетради, ее мама подставила стул, и они, склонившись головами, стали о чем-то шептаться. Ее мама в родительском комитете, не за горами Новый год, небось обсуждают, как его праздновать, кому из учителей дарить подарки и какие. В классе, кроме меня да зубрилки Горновой, никого не было. Я вчера не сделал упражнение по русскому — мы с Васькой опять взялись писать роман, на этот раз о боевых действиях в Чечне, Валентина просили быть военным консультантом, — и было не до уроков. И теперь я сидел и вовсю катал упражнение. А Горнова хоть и отличница, но трусиха страшная, ей все кажется, что она что-то недоучила, и она на всех переменах повторяет то, что ей придется отвечать на предстоящем уроке. В дверь заглянул Лаврухин. Я почти закончил упражнение, осталось дописать одно предложение да потом подчеркнуть члены предложений всякими линиями: одной, двумя, волнистыми, из азбуки Морзе — тире, точка-тире. Это все для меня пустяки. Подняв голову, я увидел, что ее мама готовится уходить, Алла Петровна встала проводить ее, они двинулись к двери… я опустил голову к тетради, хотя мельком успел отметить, что в классе что-то изменилось, как на детской картинке, где нужно найти десять отличий, девять с легкостью найдены, а вот десятое… никак не удается отыскать… Так и тут: что в классе переменилось после ухода ее мамы, я не осознал. Учительницы уже не было, Горнова с учебником под мышкой тоже вышла, какое-то время я был в классе совершенно один, я уже все сделал — и тоже пошел вон. В коридоре из окна я увидел, как Она стоит с матерью у «Тойоты», потом ее мама садится в машину и уезжает, а она идет к дверям школы, в то же время краем глаза я видел то, что делается сбоку: Олег Косырев заходит в класс, потом тут же выходит из него. Я повернулся к коридору лицом: мне показалось, что он идет в толпе как-то странно, как будто что-то прячет под свитером и очень-очень спешит. Опять затеял что-то, мелькнуло у меня в голове. Мне нужно было еще спуститься на второй этаж, сказать Славке, чтоб не ждал меня сегодня, ехал один, нас отпускают с последнего урока: их класс был пустой, и я нашел его в соседнем здании, в мастерских, у них были труды. Уже после звонка я вошел в класс. Садись, Морозов, говорит Алла Петровна, итак, тема нашего сегодняшнего урока — «Герой нашего времени»… В конце урока в дверь постучали, вошла ее мама: извините, я тут пакет забыла… — Ничего-ничего. — Ее мама берет пакет, висящий на спинке учительского стула, и уходит, и тут из-за закрытой двери раздается крик, ее мама вбегает в класс и просит русичку выйти с ней, Алла Петровна вылетает, слышны бурные переговоры, потом они вместе появляются в классе. И тут начинается ужас: русичка говорит, в пакете было три тысячи долларов, а теперь их нет, пакет пуст! Мама Кати Пиджаковой — это Ее позывные, Ее так зовут — собиралась вернуть долг, по пути заехала в школу, и вот что из этого вышло! Ее мама стояла у окна, спиной прислонясь к подоконнику, и мелко-мелко кивала на все учительские слова. Пластиковый пакет с рекламой сигарет «Мальборо», оставшийся в классе, на спинке стула, после ухода ее мамы, — вот оно, десятое отличие на детской картинке нашего класса. Коричневая сумка русички, всегда валявшаяся на столе, — и тут посторонний для интерьера класса, красный, как плащ матадора, пакет. И как я не обратил на это внимания, я поднял голову от тетради, когда они с русичкой уходили, я бы мог крикнуть: вы пакет забыли! «Ах да, правда, — сказала бы ее мама, возвращаясь за пакетом, — вот растяпа, спасибо тебе, Сережа…» Алла Петровна, высморкавшись, сказала: надеюсь, никто не думает, что это я взяла деньги? Мы опустили глаза. Она обвела класс влажным взглядом. А раз это не я, то, значит, кто-то из вас. В классе стояла такая тишина, что муха, если бы ей вздумалось проснуться в это время года, была бы услышана. Это ведь не шутки, ребята, продолжала она, это воровство, и дело пахнет милицией. Сейчас я вас отпускаю, но чтобы завтра утром деньги были, лежали вот тут, у меня на столе, обещаю принять их по-тихому, без разбирательства, в противном случае… Я боялся посмотреть на Нее, застывшую у окна, на ее трясущуюся маму, я почувствовал такую страшную тяжесть в груди, что подумал: наверное, легче умереть, чем жить с такой тяжестью. Назавтра денег на учительском столе не было. Выяснили, что в классе оставались мы с Горновой, но Горнова потом вышла, и я был один в классе, Славка, а также трудовик, подтвердили, что перед самым звонком я приходил в мастерские, но это не доказывало мою невиновность, напротив, у меня была возможность где-то припрятать деньги, чтоб потом взять их. Я не мог показать на Косырева, кроме меня, никто не видел, как он заходил в класс, дай я видел это только краем глаза, on просто очень быстро уходил по коридору, еще мне никак не улыбалось стать предателем, пойти и донести, в точности, как Павлик Морозов, — и пародийно оправдать свою фамилию. Я знал, что это ничего не даст, — но подошел к Олегу и попросил, как человека, вернуть деньги, я видел, что ты входил в класс, сказал я, но он посмотрел мне в глаза своими чистыми светлыми глазами и сказал, что мне не удастся свалить свою вину на него, что он был на спортплощадке и никуда оттуда не отлучался, все это видели, и все пацаны, если надо, подтвердят это. Мне уже самому стало казаться, что это я украл доллары, ведь можно взять, как во сне, — и забыть, такие вещи случаются, я стоял, наблюдая за Ней и ее мамой из окна, а три тысячи лежали у меня под заправленной майкой, скользнув до ремня джинсов, и жгли мне живот, потом я вышел из школы и возле глухой кирпичной стены, под камнем — там правда лежит камень, — как Раскольников, спрятал деньги и уже затем, как ни в чем не бывало, пошел к Славке в мастерские. Я знал, что это морок, но в кабинете директора школы, куда вызвали мою маму, меня, Ее маму, и где были еще завуч и русичка, я так не думал. Я чувствовал себя виноватым, я ощущал себя последним человеком во вселенной, я был вором и негодяем. После того, как моей маме позвонили домой и вызвали в школу, я вынужден был сказать ей, в чем меня обвиняют, но я не брал, не брал, не брал я этих денег, не брал, орал я. Дома я плакал, как маленький, девчонка плакала вместе со мной и грозилась побить всех, кто меня обидел, в конце концов я не выдержал и сквозь слезы рассмеялся. Тут я смотрел на всех зверем, как сказала директриса. Он еще на нас же зверем смотрит. Конечно, мама мне верила, но ей было страшно тяжело находиться в этом кабинете, где все нас обвиняли. Она сидела зеленая и вся дрожала. Я очень боялся, что она заплачет, тогда и я, как дурак, зареву, только еще этого позора мне не хватало. Ее мама сказала, что подаст заявление в милицию. Моя мама сказала, подавайте куда угодно, это нас не касается, мы тоже подадим, за нанесение морального ущерба, мой сын ни в чем не виноват. Директриса говорила, какой позор для их элитной школы, если бы она сама принимала мои документы, а не завуч — она покосилась на завуча, — то ни в жизнь бы не взяла в свою школу ученика по фамилии Морозов, это рок какой-то, мало им позорного имени маленького предателя, от которого они никак не отмоются, так теперь еще один Морозов на их голову, воришка. Тут моя мама вскочила и закричала, что она плевать хотела на их элитную школу, что это не школа, а настоящий концлагерь, что хватит измываться над ее ребенком, что терпение ее лопнуло, она забирает документы и знать больше не хочет школу имени писательницы Дмитриевой, а также всех учителей этой школы, учеников и родителей. И неизвестно еще, кричала моя мама, которую трудно было остановить, если на нее находило, кто тут вор, посмотрели бы повнимательнее в своих сумках, нет ли там лишних долларов, а потом бы детей обвиняли. Она схватила меня за руку, как маленького, и мы вылетели с ней из кабинета, оставив учителей и Ее маму ахать, охать, хвататься за сердце, за голову и говорить: ну и воспитание у этой Морозовой, что мама, что сын — одного поля ягоды, яблоко от яблоньки недалеко падает, и так далее и тому подобное. Назавтра Валентин забрал мои документы, и я опять учился в своей старой школе, в горах.

Зима на юге — это проливные дожди, неделями дни и ночи дождь стучит по крыше, в стены и в окна домов; нахохлившись, стоят черные, насквозь промокшие деревья, над рекой нимбом висит туман, над ложбинами гор, покрытых прозрачным голым лесом, — тоже туман. Небо опустилось к самым горам, и туман легко восходит к облакам. Людям на юге без зонтов не обойтись, над головой каждого пешехода в городе — зонт, и в дождь люди, наверное, кажутся птицам шагающими разноцветными гнездами, в которые неплохо бы отложить яички. Но яички откладывают весной, а до весны еще дожить надо. Я теперь в город не ездок. А зонт есть и у меня. В нашей семье у каждого есть зонт. В конце января, когда у нас, как во всей России, наконец выпал снег, — в горах обрушились опоры высоковольтных электрических столбов, не менявшиеся с советских времен, и неделю не было света. А это значит: перестали работать телевизоры, радио, холодильники, в городских домах не стало тепла и воды. У нас-то в доме обычная печка, нам и горя мало, и у всех соседей — тоже печки, у дяди Богоса к тому же есть колодец, Валентин говорит, нам тоже надо будет пробурить скважину, так что мы сидим в тепле и с водой. Хлеб мама печет в духовке дровяной печки — потому что хлеба в магазинах тоже нет, — и домашний хлеб куда вкуснее магазинного. А на это телевидение с его вечными дурными новостями, мерзейшими ток-шоу, американским киноширпотребом и рекламой всех мастей нам плевать. Взрослые не ходят на работу, дети — в школу, и у всех праздничное ощущение жизненных перемен. Вечерами мы всей семьей сидим за столом, на котором горит свеча, и разговариваем. О-о, это такой кайф, просто неспешно говорить, глядя друг другу в глаза, без порывов того или иного члена семьи прервать разговор на самом интересном месте из-за того, что по телеку говорят про разбившийся самолет, затонувшую подводную лодку или взорванный террористами дом. За окном снежный буран, который перепутал стороны света, выглянешь в окошко — ничего не видать, даже пятиэтажные дома поглотила тьма, лишь отдельные слабенькие огонечки свечек и керосиновых ламп мерцают во тьме. В комнате тепло и темно, только стол в круге мирного света, наши четыре лица, за каждым из которых своя сторона света, уже за пределами этого золотого свечения. За маминым затылком — запад, позади Виринеи — восток, за Валентином тянется север, а я сижу спиной к югу. В печке, когда откроешь дверцу, чтоб подложить дров, горит первобытный огонь, отдавая нам свой красноватый дар-свет. Девчонка рассказывает сказку — и наконец-то ее слушают. Она уже говорит совсем как взрослая, как все мы, единственное ее детское словечко «ужо», Валентину оно страшно нравится — и он запрещает маме поправлять ее, ужо поздно, говорит она, или — ужо читать пора. (Кстати, буквы она уже знает и пытается складывать их в слова, сама берет мою старую азбуку и учится, просто уму непостижимо, никто ее не заставляет.) Еще девчонка, часто поминая, по примеру Акимовны, Бога, никак не определится с его родом, иногда она говорит, Боже ты моя, в другой раз — Боже ты мое, а то, как все, Боже мой. Перед ней лежит книжка с бесснежными картинками, но в новую сказку Виринеи вплетается мороз, холод и поразивший ее снег. Весь день мы провели с ней на улице. Все вокруг: близкие горы в заснеженных деревьях, соседние деревья, под гипнозом собственной бледной красы замершие в восторге, новая, белая земля — кажется изумительным райским пейзажем. А мы с девчонкой, оба краснощекие, одетые в сто грубых одежек — выходцы из старого падшего цветного мира.
Мы слепили нескольких снежных баб, а также снежных сестер, снежных братьев и снежных родителей, чтоб населить этот новый мир. Мы взяли куски полиэтиленовой пленки и, сев на них, скатывались с горной дороги. Мы бросались друг в друга состряпанными из снега комками. Мы пытались есть этот снег, как новую благодатную пищу, совмещенную с водой. Мы валялись и катались в снегу, как снегопоклонники. Мы, как могли, осваивали этот новый белый мир.
Во всех частных домах топятся печи — из труб идет дым, пацаны в нашей хижине тоже затопили буржуйку, дым идет вовсю, я сбегал к ним: буржуйка раскалилась докрасна, и они, окружив ее, греются. Мы-то с девчонкой вышли из тепла — нам что, а они намерзлись у себя в ледяных квартирах. Я зову их к нам, домой, но они не идут, их слишком много, боятся стеснить, да потом и тут щас будет тепло, говорит Костян. Я не могу с ними остаться — девчонка сегодня на мне, она уже зовет меня лепить новых снежных людей, вон лезет сюда, на гору, сейчас свалится, я, ругая ее, выскакиваю из хижины. Потом мама зовет всех: нас с девчонкой и пацанов пить горячий чай с шаньгами, она напекла их к обеду, и это такая вкуснотища: теплые шаньги с горячим чаем после мороза, который царствует на улице и даже проник почти во все дома, — что мы выдули целый чайник чаю, и выдули бы медный самовар, если бы бабушка, когда переезжала сюда из Сибири, не выкинула его сдуру.
Теперь, вечером, в тепле и сумраке, при свете свечи, белые нити из морозного мира за окном вплетаются в Виринеину сказку. Потом девчонка загадывает нам загадки. На букву «С»: живой и ходит по двору… «Собака», — говорю я. «Неправильно, самец», — говорит девчонка, сдохнешь с ней, это точно. На букву «В»: выходит из моря и пенится.
«Венера», — говорит Валентин. «Опять неправильно, волна», — говорит радостно девчонка. На букву «У»: то исчезнет, то появится. «Наша утка, то войдет в курятник, то выйдет», — говорит мама. «Нет, — смеется девчонка, — это у человека, не знаете?» «Учебник? — спрашивает Валентин. — Сережа то положит его в рюкзак, то достанет». «А вот и неправильно, — говорит девчонка грустно, — это улыбка, ну что вы никак не отгадаете». Подумав, она продолжает: «Если бы не было буквы «А», ангелов бы не существовало». «Сказала «А», говори и «Б», — смеется Валентин, — если бы не было буквы «Б», то не было бы Бога, так, что ли?» А мама бормочет: «В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог».
Валентин и мама начинают вспоминать времена своей учебы в Москве — они сто лет знают друг друга, только поженились недавно, они там, в институте, друг друга в упор не замечали, Валентин говорит, я только помню, как ты, Люська, на первом курсе, в колхозе, на картошке, одна из всех в платочке ходила. Да не ходила я в платочке, говорит мама, ты меня с кем-то путаешь. Нет, ходила, спорит Валентин, ты сама себя забыла, а я тебя помню. Да я же тогда хипповала, смеется мама, в платочке, скажешь тоже! Я пока тебя нашла, говорит она Валентину, пятеро железных джинсов износила, все бродил где-то, воевал, женился на чужих женщинах… Это я тебя нашел, отвечает Валентин, и это твои последние джинсы, все — переходишь на взрослые юбки, как серьезная мать семейства.
Он никогда про Афган не говорит, а тут вдруг принимается рассказывать. Однажды они попали в засаду, и всех ребят перестреляли, а он один случайно остался, забился под загоревшийся БТР, за колеса — больше некуда было, а духи уже подходят, и вдруг он видит, что тут же, под машиной, лежит варан — здоровенная ящерица, за каким чертом его сюда занесло, не знаю, говорит Валентин, но явно он тут прятался от боя, вот они лежат там вдвоем с вараном, дышат дымом и думают — сгорят или не сгорят, а кругом ноги духов, варан на него смотрит, и взгляд у него был, Валентин говорит, как у человека, нет, как у Бога, а он уже решил, если что, тут и останется, лучше сгореть, чем жизнь самоваром доживать, и тут варан этот из-под машины выползает и ползет себе куда-то по своим вараньим делам, духи ржать стали, вякают что-то по-своему, пальцами показывают, а варан улепетывает, так быстро полз, Валентин говорит, просто какой-то гепард попался, а не ящерица, а пока суд да дело, духи на «газики» свои навешались, как гроздья, — Валентин говорит, они всегда так ездили, у них техники мало было, — и ходу Он выполз из-под машины, да в сторону, в сторону, обгорел только маленько, повезло еще, Валентин говорит, что на наших вскоре наткнулся. После Валентин идет за гитарой, играет, и мы поем: тут и Цой, и Окуджава, и Высоцкий, и — по моей просьбе — «Как ныне сбирается вещий Олег», и — по просьбе девчонки — песня бременских музыкантов; дальше мы поем песни, которые пела наша бабушка, песни, которые поют уголовники, и песни, которые пели политические, песни, которые поют у костров, песни, которые пели в Афгане, песни дворовые и студенческие, народные песни и те, что поют на проводах в армию, песни новогодние, песни ямщиков, казачьи песни, песни комсомольские и белогвардейские, коммунистические и эмигрантские, песни из кинофильмов, песни военных лет, песни тридцатых и пятидесятых. А потом мы, загасив свечу, часов в девять, как до эпохи электричества, ложимся спать.

В моей школе те же учителя и ребята, учителя остались такими же, как были, а ребята изменились так, что многих я, если бы встретил на улице, ни за что бы не узнал. Особенно переменились девчонки, из пигалиц они превратились в настоящих девушек. У всех накрашены глаза, все — в мини-юбках или расклешенных брюках, Людка Омельчук, несмотря на холодрыгу, ходит с голым, загорелым пузом с бусинкой на пупе. Она, если не успеет дома накраситься, заставит весь стол учебниками, пристроит пудреницу и давай губы помадой красной наяривать, ресницы намазюкает, глаза подведет — и довольнехонька, теперь ей сам черт не страшен, а на все эти двойки она плевала. Пацаны тоже выросли, впрочем, все говорят, что и я неузнаваем. С моим возвращением в классе стало двенадцать человек, девчонок и мальчишек поровну. Я еще застал Петю-историка — он с пятого класса нас учил, — а через пару недель историк ушел из школы. Наша школа сельская, и парни после окончания институтов, чтоб откосить от армии, идут работать к нам, не ленятся ездить из города, хоть дорога — полтора часа в один конец. Поэтому в нашей школе, в отличие от городских школ, работает полно молодых мужчин, но надолго они тут не задерживаются, как только призывной возраст проходит — только учителя и видели, понятно, кому охота за копейки горбатиться. Следующим в строю на увольнение Коля — преподаватель английского. Но пока Николай Ильич работает и ставит мне четверки да пятерки… Англичанка из школы имени Дмитриевой просто со стула бы упала! Я понимаю, что требования у Коли совсем не те, что положено, но все же приятно на халяву проскочить в отличники. Остальным-то он ставит тройки да четверки — оказывается, вредная англичанка за два с половиной года натаскала меня так, что в итоге по сравнению с ребятами, учившимися здесь, я все-таки кое-что знаю. В нашей школе новый молодой директор, который раздобыл где-то шесть стареньких компьютеров, теперь мы изучаем информатику как надо — на деле, а не по книжкам, как изучали ребята еще в прошлом году. Прогресс ворвался в село! Школа стоит на горе, и зимой, когда навалит снегу — снег тут бывает гораздо чаще, чем внизу, в городе, или даже у нас в долине, — автобус сюда не поднимается, и приходится шагать пешком, от самой Измайловки. Здесь, в горах, шла прошлая Кавказская война, и село названо в честь Измайловского полка, видимо, стоявшего здесь. От Измайловки дорога петляет и поднимается все выше и выше. Я уже отвык от этой дороги, и, когда в окошко ЛАЗа вижу пропасть, которая начинается прямо от колес едущего автобуса, мне становится не по себе; но погляжу на старушек, которые, развалившись на изодранных сиденьях, мирно беседуют друг с другом про свои пенсионные дела, про скачущие цены, а пропасть за стеклом для них сущий пустяк, не стоящий внимания, — и мне стыдно становится. На площади центральной усадьбы стоит контора бывшего чайного совхоза, сейчас совхоз расформировали, чай никто не собирает, и все чайные плантации так затянула ожина, что чая вообще не видать. Моя мама, когда маленькая была, здесь жила, конечно, вместе с родителями, пока они дом не построили, а бабушка почти всю жизнь в этой сельской школе проработала. От площади идет развилка: дорога направо идет в село Калиновка и к школе, а налево, километров через пять горного пути, — село Семеновка, названо так в честь Семеновского полка. За Семеновкой — совсем уже дикие края, там прекрасные каштановые леса, из каштана итальянцы делают свою дорогую мебель, и деревья сейчас вовсю валят, вывозят и задешево продают в Турцию, а турки уже, накрутив цену, отправляют лес итальяшкам, а те везут мебель из каштана обратно к нам и продают по такой цене, что не всякому торгашу по карману, — круговорот каштана в природе. Только скоро каштановых деревьев совсем не останется, и этот дурной круговорот закончится. Мама рассказывала, что, когда дедушка был жив — я был тогда совсем маленький и ничего не помню, — мы часто ездили на Семеновку за каштанами. Но семеновские пацаны и сейчас еще приносят в школу каштаны, угощали меня как-то — вареными, хотя я жареные больше люблю.

На плетеной стене хижины, возле картины «Жаркий полдень», висит гитара, Валентин с мамой года два назад подарили мне ее на день рождения, и я, под руководством Валентина, даже побренькивал на ней помаленьку, но не всерьез, а так. Теперь же гитара начинает много значить для меня, для нас… Мы с пацанами увлеклись роком, слушаем его часами: «Битлз», конечно, «Ди Пеппл», «Роллинг Стоунз», «Лед Зеппелин», «Пинк Флойд» — из старых, потом «Уайтснек», «Джудос Прист». А из наших уважаем «Арию». Я стал отпускать волосы, но оказалось, что тут не все так просто, прежде-то меня всегда коротко стригли, и я представления не имел, сколько проблем с этими длинными волосами: волосы у меня кудрявые и торчат в разные стороны, я стараюсь их пригладить, направить куда следует, но не тут-то было. Мама предлагала мне свой фен, но я, конечно, отказался. Вообще, я отвратительно красив: мало того, что волосы светлые и кудрявые, так еще голубые глаза, густые брови, длинные ресницы, большой рот и прямой нос. Сколько меня били, и ни одного шрама на лице не осталось — мрак. Впрочем, плевать, начну стареть, покроюсь морщинами, и все будет в порядке. Пацаны, конечно, тоже отращивают волосы, только Славке родители не разрешили обрастать, говорят, будешь как обезьяна. Вначале мы набрели на «Короля и шута», но быстро оторвались от этой группы, хотя Васька, как самый мелкий из нас, по-прежнему тащится от нее. Девчонка, конечно, живо включилась в мое новое увлечение. Помогала мне заклеивать стены в комнате плакатами с фотографиями битлов, королей и шутов, арийцев и прочих. Прилежно слушала со мной, дураком, «Короля и шута», хотя мама выгоняла ее из моей комнаты, под тем предлогом, что ребенок может оглохнуть от такого грохота. Валентин с мамой чуть со стульев не попадали, когда она им спела: «Среди ублюдков шел артист в кожаном плаще, мертвый анархист, крикнул он: Хой!» — это ей особенно нравилось кричать, как, впрочем, и Ваське сейчас, и нам с пацанами, в то время — «Челюсть долой! Трупов вел он за собой. Был на руке застывший фак, из кармана торчал пиратский флаг. Зомби всю ночь кричали: Хой! Мы, анархисты, народ не злой!» — и так далее. Девчонка, конечно, не понимала половины пугающих слов, но очень радовалась, что она совсем как я, что поет мою песню. Теперь я слушаю «Арию», и она, если я ее пускаю к себе, слушает и поет вместе со мной. Валентин говорит, старые, толстые мужики сбивают с толку пацанов, это вы должны делать рок, такие, как вы, — юные, а им на покой давно пора. Я и сам так думаю. Поэтому мы и организовали свою группу. Фактически группы пока нет, но обязательно будет. Я теперь целыми днями учусь играть на гитаре, Костян с Пашей тоже, только Васька со Славкой пытаются откосить. Васька должен быть ударником, а Славке предстоит освоить пастушью свирель, гармонь или ситар — на выбор. Славка ноет, что уроков полно учить, какая тут музыка, да и инструментов нет, но я сказал, что знать ничего не хочу, Васька пускай тренируется хоть на кастрюлях, а он пусть пока, как все, осваивает гитару, а там видно будет. У нас две гитары: моя и Валентинова, свою я отдал пацанам на откуп, пускай приходят в хижину и тренируются. Все, что мне Валентин покажет новенького, я тут же им передаю, дело идет помаленьку, хотелось бы побыстрее, но музыку так, с наскоку, не осилишь. Зато с репертуаром у нас все в порядке: мы сочинили уже шесть песен. Первая песня была «Золотая рысь», старое мое стихотворение мы положили на музыку — по-моему, прикольно получилось, во всяком случае, не хуже, чем у «Короля и шута». Слова почти всех песен любой группы, какую ни возьми, — просто кошмар, поэтому о текстах беспокоиться нечего, такие стихи, как у них, мы можем лепить по десятку на день, но ведь хочется, чтоб было лучше, гораздо лучше. Мелодии потихоньку тоже стали возникать, кстати, у Пашки — вот не ожидал! Пацаны сначала не верили, что у нас что-то получится, а потом, когда мы сочинили первую песню и вместе спели ее — я один тогда лупил по струнам, — просто в раж вошли, мы так орали, что перебаламутили всех соседей. Мы спели ее, наверное, раз сто и только тогда успокоились. Только вот Славка с Васькой — дезертиры, никак не включатся, а трое — разве это группа, хотя бы одного из них надо впрячь в нашу колесницу, и тогда мы так понесемся — только держись!

Семиколенов, мой сосед по парте, вернул мне «Две твердыни», я ему давал почитать книгу, когда еще не перешел в городскую школу, а теперь он мне ее вернул, понравилось, говорит. Так странно, сколько воды с тех пор утекло, так все переменилось! Тогда я был толкиенистом — теперь рокер. А до этого — белогвардеец, воевавший один против всех. Конечно, это — так же, как игра в хоббитов, эльфов и гномов, — была детская игра в войну, но на самом деле все это было страшно серьезно, серьезно, как сама жизнь, потому что эта игра и была моей жизнью. Я не думаю, что проиграл, — если бы мама с Валентином не забрали мои документы, я бы не ушел сам, я бы никогда не ушел. Я постарался не думать про тот случай, ну, про пропажу этих долларов, — просто очень тяжко, я знаю, что никто из моих близких не поверил в то, что я украл, пацаны мои просто посмеялись, когда Славка стал говорить про это при них, зря он, конечно, это сделал, но они просто рассмеялись — и я был счастлив. Но там, в школе имени писательницы Дмитриевой, две тысячи человек учащихся и человек тридцать учителей до сих пор считают меня вором. Пусть я их никогда не увижу, а может, и увижу — город-то маленький, но сознание того, что такая прорва людей, не один человек, а тысячи, считают тебя способным на такое, кого угодно может сделать тормозом. Поэтому я просто выбросил всю эту историю из головы, как кошмарный сон, про который нельзя рассказывать после обеда, чтоб не сбылся. А вместе с этой историей — и память о Ней, потому что, стоило мне вспомнить о Ней, как я вспоминал ту историю, это было невыносимо, она оказалась частью кошмара, она сама стала для меня кошмаром. Я не мечтал встретиться с ней — а боялся, что встречу. Я не хотел ее видеть — никогда. Она ведь жила там, на Калиновке, куда я ездил в школу. К счастью, мы с ней не пересекались: я возвращался из своей школы часа в два, а она уезжала в город, в свою, к половине первого, то есть мы с ней ехали в разное время, хоть и в одну сторону. Я выходил на половине ее пути, на своей остановке — и шел домой. Не знаю, подала ли ее мама заявление в милицию, шло ли какое-то разбирательство, во всяком случае, нас не трогали, никаких повесток не посылали, все было тихо. Мама боялась, что от них по поселку поползут слухи обо мне, но и тут все как-то обошлось. Вообще, по правде говоря, я вздохнул свободно, когда вернулся к своим. Я сбросил невыносимый для одного крест идеи, давно канувшей в Лету. Я перестал быть изгоем, я стал как все.

Нам не с кем было оставить девчонку: мы с мамой собрались в город мне за кедами на физкультуру физкультура была уже завтра, а кеды так продырявились, что идти в них было невозможно; надо ехать, сказала мама, она боялась, что один я куплю какую-нибудь дрянь, а девчонку брать с собой не хотела, та укачивалась так, что проехать без рвоты могла только несколько остановок до своего любимого моря, кеды же продавались в центре, на оптовой ярмарке.
Оставьте Виринею у нас, предложила зашедшая позвонить Акимовна, посидит у нас, с Муркой поиграет, почитаем с ней, позанимаемся. Мама сказала, что, может быть, так и сделает, если Валентин не приедет в ближайший час, — а то все закроется. Акимовна нет-нет, да и оставалась с девчонкой, когда наступал крайняк. Валентин позвонил, что уже едет, четырехчасовым автобусом, — чтоб сэкономить, мы все ездим на автобусах, а не на маршрутных такси, — мы с мамой собрались, взяли девчонку и пошли к остановке. Автобус развернулся, Валентин вышел, мы с рук на руки сдали ему девчонку и поехали. В городе на маму что-то находит, она просит у какой-то тетки мобильник, обещая заплатить, сколько надо, и звонит домой, трубку берет девчонка и говорит, мама, приезжай скорей, у Акимовны крыша горит, папа убежал, я тут одна и боюсь, — и в трубке такой стоит треск, что даже мне слышно. Мы садимся в маршрутку и мчимся домой; подъезжая к пятиэтажным домам, видим столб дыма в нашей стороне. Я побежал первым, мама бежала где-то сзади. Одна тетка из пятиэтажки, выносившая ведро к мусорным бакам, поинтересовалась: это ваш дом горит? Напротив соседского дома на дороге стояла пожарная машина, от которой тянулся бесконечный рукав, толпились любопытные. Я заскочил домой, все было в порядке: девчонка, одетая, с натовцем в руках стояла во дворе. «А Акимовна не сгорит?» — спросила она испуганно. «Нет, не сгорит, — говорю, — вон она стоит, подойди к калитке и увидишь». «А Гриша?» «И Гриша не сгорит, он там, ходит по дороге». Гриша, пьяный, подходил к людям, стоящим кучками, и всем показывал на горящий дом: вот, горит, сейчас, наверно, сгорит, совсем сгорит. Мама прибежала, успокоилась насчет Виринеи и подошла к толпе женщин: тут были и Акимовна, и тетенька Марина, наследница Панамы. Их общий дом был в пламени, никогда не видел такого гигантского костра, пищей которому вместо поленьев, палок и прошлогодних листьев служило человеческое жилье: стены, пол, потолок, балки, крыша, мебель, одежда, белье, книги, картины, посуда, письма; быт и жизненный уклад, покой и здоровье — все горело и столбом жертвенного дыма уходило к небу. Шифер трещал так, будто рвутся снаряды, этот треск мы и услышали в городе, в трубке чужого мобильного телефона, когда мама, каким-то образом учуявшая пожар, говорила с девчонкой. Пожарная машина куда-то уехала, сказали, закачивать воду. Валентин, дядя Богос, Антон, другие соседи и мы с пацанами — некоторые орки из пятиэтажек, справедливости ради надо отметить, тоже были — вытаскивали из дома вещи. Мужики здесь были с самого начала, Валентин, несмотря на протесты Гриши, боявшегося, что их за что-то накажут, вызвал пожарных, девчонке он сказал, чтоб ничего не боялась и ждала его, а он должен помогать; многое — документы, какую-то мебель, бытовую технику — удалось вынести еще до приезда пожарных. Но в суматохе хватали первое попавшееся. Я сам, заскочив внутрь, в это дымное пекло, цапнул зачем-то горшок с цветком, хотя он стоял, я потом сообразил, на тумбочке, которая, конечно, была нужней; Костян выскочил из огня с кастрюлей в руках, как оказалось, кастрюля была с супом, мы потом ржали, Костян суп спас. Валентин, я видел, вынес швейную машинку, и только он выскочил, как рухнул прогоревший потолок. Больше ничего сделать было нельзя. Вернувшаяся пожарная машина заливала потоками воды и огненный дом, и вынесенные, сваленные горой вещи. Гриша, большой любитель детективов, которые он читал по ночам, когда не пил, бросился разгребать залитую водой кучу, пытаясь оттащить в сторону книги, — библиотечные, библиотечные, кричал он, вчера только в библиотеке взял. По-моему, у него ехала крыша. Второй сын Акимовны, живший в городе и случайно проезжавший мимо, увидел столб дыма и завернул сюда, но надолго не задержался, у внука его новой жены был день рождения, он спешил туда и на пожаре не остался. Бабушка Варсеник долго качала головой ему вслед. Потом оказалось, что все старались помочь Акимовне и Грише, вытаскивали все с этой стороны дома, а новые соседи — тетенька Марина с мужем и детьми — управлялись сами, но как-то так управлялись, что ничего, по словам тетеньки Марины, не спасли, только, говорит, перевезла сюда всю технику: новый музыкальный центр, телевизор тоже совсем новый, видик — и все сгорело, все. Я вернулся домой, Акимовна сидела у нас во дворе, в беседке, прижимая к груди сумку с документами. Напротив нее сидели двое пожарных, составляли по горячим следам какие-то акты, спрашивали, что у них было ценного, — да чего ценного, ничего ценного не было, отвечала Акимовна, — а швейная машинка, подтолкнула ее локтем моя мама, — а телевизор? «Дак их же вытащили», — сказала Акимовна. Девчонка гладила ее по плечу и пыталась угощать пряниками, пожарные что-то строчили. «А Валет не сгорит?» — спросила девчонка тихонько. «Нет, Виринея, не сгорит, — отвечала Акимовна, — он убежал, его отвязали — и он убежал, бегает, не знаю, где теперь». «А Мурка не сгорит? — не отвязывалась девчонка. «А вот Мурка не знаю где, да спряталась, наверно, где-то, найдется наша Мурка». «А вы у нас теперь будете жить?» «Вот балда, пристала, пошли, я тебе мультики включу», — позвал я ее, но девчонка не желала уходить. Акимовна, плача, сказала — не знаю, девонька, где я теперь буду жить, ничего не знаю.
До самой ночи две пожарные машины, сменяя одна другую, тушили пожар, боялись, что огонь может перекинуться на соседний, то есть наш, дом, к счастью, все обошлось. Но и наутро в соседнем дворе что-то дымилось, и днем опять приезжала пожарная, чтоб затушить остатки огня, который никак не хотел сдаваться.

В конце концов наступила весна. Весна на юге странная: вначале ее не отличишь от зимы, а после — от лета. Холодно и дождливо, дождливо и холодно, а потом, глядишь, зацвела в садах меленькими жемчужными цветочками алыча, крупными белыми цветами — груша, нежнейшим, розовым цветом покрылись персики, и лес, постепенно, словно набирая воздуха для весенней работы, покрывается бледной зеленью: выдох — пегие сережки повисли на фундуке; вдох, выдох — и серебристая молодая зелень покрыла грабы; вдох, еще выдох — и зазеленели дуб, бук, липа, ясень… Весной хочется орать как ненормальному, куда-то бежать, немедленно что-то сделать; хочется попробовать на вкус первый прозрачно-зеленый листочек хурмы, еще не развернувшийся в настоящий взрослый лист; кажется, что вполне возможно броситься от порога хижины, стоящей на горе, вниз — и не покатиться кверху тормашками, а полететь, раскинув руки: над каменистой дорогой, над нашим домом и садом, над домом, повернутым к нам тылом, садом и бетонной дорогой, над белой буквой «г» пятиэтажных домов, над шоссе и рекой. Пересечешь долину и приземлишься на соседнем хребте, как раз у одинокого домика на его вершине: здрасьте, а это я, что, не ждали? А потом за какие-то две недели лесистые склоны гор становятся совсем зелеными, как летом. И хотя по календарю, де-юре, — весна, де-факто — наступает лето. Усидеть на уроках, решая все эти алгебраические уравнения и доказывая миллион раз до тебя доказанные теоремы, — просто невозможно. Южное солнце так палит в окна, что вот-вот стекла расплавятся, классная комната с мелкими формулами на черной доске кажется особенно темной и скучной сейчас — это какие-то задворки праздничного мира, откуда не сбежит только полный идиот. Мы с Саней Семиколеновым и сбегаем. Мы садимся в автобус и едем на поиски приключений в цветущий город, наполненный неожиданностями. Мы складываем вместе наши капиталы — и оказывается, что мы чудовищно богаты, без денег, которые надо заначить на дорогу, у нас целый тридцатник! Мы покупаем на оптовке у вокзала чипсы «Лейс» с паприкой, две бутылки пива и идем к морю. На набережной полно народу, такое впечатление, что правда лето и город забит отдыхающими. Девчонки, наверно, тоже сбежавшие с уроков, то и дело попадаются навстречу: все сплошь модницы-сковородницы и на первый взгляд красавицы. Мы, размахивая бутылками, зовем их пить пиво, Семиколенов зовет их пить пиво — но они воротят свои носики, наверно, им в лом пить пиво на улице, наверно, они любят пить пиво в кафешках. Ну и ладно, говорит Семиколенов, нам больше достанется. Надо было, конечно, сблатовать поехать в город своих девчонок, Людку Омельчук, например, но теперь уже поздно пить шампанское. Да, кричу я, мы будем пить пиво, пиво, пиво! Мы садимся на ярко покрашенную скамейку, лицом к морю, и пьем прямо из горлышка, поочередно доставая из пакета липкие красноватые чипсы. Нам хорошо и без девчонок. Солнце, такое еще ласковое не по-летнему, и море, тоже празднующее весну, — такое изумительно синее у берега и невероятно бирюзовое у линии горизонта, от него исходит такой манящий запах — флибустьерский запах детства, что больше, наверное, ничего и нельзя требовать от мира. Мы по ступенькам спускаемся с асфальтированной набережной на галечный пляж, ого, есть и загорающие, один даже купается. «А слабо тебе, брат Морозов, искупаться?» — говорит Семиколенов. «А вот и не слабо», — говорю я. Я раздеваюсь, и Саня тоже, мы идем на буну, ныряем с нее — просто ужас, до чего холодная вода в этом, таком летнем по виду, море, — вынырнув, мы изо всех сил гребем к берегу, как ошпаренные выскакиваем из воды и поскорее натягиваем рубахи. Трусы мы снимаем в оранжевых железных кабинках, торчащих в углу пляжа, а джинсы надеваем прямо так, на голое тело, да, незадача, куда теперь девать мокрое исподнее…
В конце концов мы запихиваем трусы в боковые отделения рюкзаков. «Вот сейчас бы пива-то выпить», — говорит Семиколенов. «Да», — соглашаюсь я. Меня тоже бьет озноб, но денег у нас осталось только на обратную дорогу Проходя мимо очередного киоска с клоунски яркой витриной, мы решаем все же купить бутылку — нам как раз хватает на одну Обратно — через весь город, километров пятнадцать, мы идем пешком, до самого моего дома. Там я потихоньку выношу Семиколенову мелочь на дорогу, ему-то, если пешком, еще километров девять пилять до Калиновки. Уже настоящая ночь на дворе, и холодно совсем по-зимнему. Дома мне влетает! Мне так влетает, уроки давным-давно кончились, а меня все нет, где меня носит, и почему я такой красный и взлохмаченный? «Я пешком шел от школы, — вру я, — деньги потерял потому что. Я устал, — говорю я правду, — и есть хочу, что ты ко мне привязалась…» Девчонка говорит: мама, перестань Сережу ругать, он больше не будет, ему уроки надо учить. «Вот именно», — соглашаюсь я, хотя какие уж тут уроки. Мне хочется упасть и заснуть и не просыпаться до настоящего лета.

Акимовна первое время после пожара жила у нас, вернее, ночевала, на день она уходила к себе — на пепелище. Как это часто бывает, оказалось, что в суматохе пожара у ней пропали какие-то деньги, заначенные от Гриши и лежавшие в самом неподходящем месте — в шифоньере, где-то под постельным бельем, и она очень переживала. Мне все казалось, что она смотрит на меня с подозрением, хотя с чего бы ей подозревать меня, она ведь никак не могла слышать о тех трех тысячах…
Гриша жил в сарае, который стоял далеко от дома и не сгорел, он там поставил газовую плитку и баллон, Акимовна приходила, готовила еду, они ели и потом вместе допоздна работали в саду: землю Гриша вскопал еще до пожара, а теперь надо было все сажать, делать грядки, рыхлить, полоть и так далее. Поздно вечером Акимовна приходила к нам и ложилась спать на маленьком диванчике, на нем прежде моя бабушка спала, а рано утром, когда никто еще не проснулся, опять уходила — она боялась нам помешать. Валентин говорил маме, пускай она у нас живет, куда ей теперь деваться, Гриша — он уж как-нибудь, он мужик, а старухе каково это? Мама отвечала, пускай, конечно, живет, но ведь, Валя, у ней дети есть, кроме Гриши, а нам она чужой все-таки человек… Валентин сердился на маму. Я не знал, что и думать, она нам, конечно, не мешала, пускай спит, сколько влезет, я, например, ее почти и не видел. Девчонка же вообще ужасно была рада, что Акимовна приходит к нам, она живо тащила свой букварь и другие «занимательные» книжки, залезала к ней под бок, и они начинали заниматься. От сгоревшего дома осталась одна нештукатуреная стена пристройки, которую Гриша сделал незаконно, и теперь к этой оставшейся стене он хотел добавить еще три, с тем чтобы получился свой крохотный домик, а тетенька Марина, на своей стороне, тоже хотела построить отдельный от соседей дом. Но не тут-то было! Оказалось, что, по правилам, они — если не хотят оформлять кучу бумаг и платить за новый проект, — должны поставить опять один общий дом, на два хода, точно в тех же пределах, где он стоял. Впрочем, у Гриши и не было денег на постройку — пока, ему бы только стройматериалы купить, а уж построить дом он построит — это ж его специальность, он же в этом деле дока, делов-то! Им должны были выплатить страховку, обещали не больше пятнадцати тысяч, но все тянули и тянули, Акимовна боялась, что им и этих денег не дадут: пожарные, ковырявшиеся на пепелище, чтоб определить причину пожара, нашли электросчетчик с «жучком» — их, а не тетеньки Марины, якобы электросчетчик и был причиной пожара. Гриша говорил, что, конечно, загорелось на той стороне, проводка-то там какая — дому шестьдесят лет, с тех пор небось ее и не меняли, сколько говорил Марине, поменяй, поменяй проводку — так нет, а мы только купили дом, так сразу всю электропроводку новую провели. Тетенька Марина, конечно, говорила прямо противоположное: что загорелось на Гришиной стороне. Ее жалели: даже в права наследства еще не успела вступить, как Панама с того света такую ей свинью подложил. Проклял по электричеству. Просто какой-то это адов огонь был — и все; и тут он всех надул, шиш, мол, вам с маслом, чем-нибудь моим попользоваться… Да уж, Панама был в своем репертуаре. Зарабатывать деньги на строительство Гриша и не пытался, наоборот, он говорил всем, что вынужден теперь сидеть дома и никуда не отлучаться: вещи-то все, считай, под открытым небом — уноси кому не лень, приходится охранять… Валет, дня два где-то бегавший, вернулся и был снова посажен на цепь возле своей обгоревшей немного, но вполне пригодной для собачьей жизни будки. Мурка, скрывавшаяся от пожара на верхушке хурмы, в конце концов слезла с дерева и пришла к Грише в сарай, греет меня, говорил он, лучше всякой жены, теплая — жуть. Черная Панамина Мойра, тоже лишившаяся дома, в котором жила, никак не могла привыкнуть к уличной жизни: она делала подкопы под соседские заборы, забегала в чужие дворы, пугая соседей и соседскую живность, начала охотиться на кур — и тетеньке Марине пришлось усыпить ее. Панама небось смотрел с того света на убийство своей собаки и грыз локти. Вагончик, в котором когда-то жили беженцы, после пожара уцелел, Панамины японские куры, то ли от страха, то ли от дыма, все передохли — и в вагончике стал жить один из мужей тетеньки Марины. Сама она с детьми и другим мужем уехала обратно в город, в свою квартиру, вынашивая планы строительства хорошего дома на освободившемся от старья месте. Когда стало по-настоящему тепло, Акимовна ушла от нас — Гриша поставил в сарае вторую кровать для матери. Она жаловалась, что вся спасенная от огня одежда в копоти и сырости, постельное белье из белого превратилось в черное, ничего не отстирывается. Ковер развернули — а он такой, что страшно смотреть, весь в черных разводах. Надо скорей, скорей, по теплому времени строиться, чтоб к зиме была крыша над головой, а Гриша и не чешется, только водку дует, и где только деньги, собака, берет?.. На работу не идет, а страховки, видно, не жди, или дадут ее осенью, а когда же они будут строиться? Как зиму будут зимовать? Месяца через два после пожара Гриша прибежал к нам рано утром вызвать «скорую помощь»: «Маму… паралич… разбил…» — не мог он выговорить. Акимовну увезли в больницу. Из больницы ее забрал сын, живший в городе, Акимовна звонила нам оттуда, мама, разговаривавшая с ней, передавала, что говорит она очень невнятно. А так вообще ничего, рассказывал Гриша, лицо только маленько перекосило, и рука левая не очень хорошо действует. Тут и без меня тесно, говорила она маме по телефону, меня дочка забирает, поеду жить в Краснодар, на девятый этаж, ничего не поделаешь, а тут я с ними только расстраиваться буду: Гришка пьет не просыхая, не работает, да и негде там жить, а у этого жена новая, не очень-то довольна, что я с ними, нет, поеду в Краснодар, от сынов этих никакого толку, к дочке поеду, к дочке, даст Бог, увидимся еще, Виринее большой привет.
Я сдал экзамены за 9-й класс на удивление хорошо — и до сентября распрощался со школой. Был выпускной вечер в маленькой пиццерии в городе, неподалеку от мор-порта, и далее все, что полагается: ночное катание на катере по морю, с последующей встречей рассвета, шампанское, возвращение домой пешком ранним-ранним утром, когда все, кроме нас, еще спали. Только вот непонятно, как будет дальше: почти все наши ребята, в том числе Саня Семиколенов, в 10-й идти не собирались, разумеется, я — не как все — должен был учиться дальше, вполне могло получиться так, что я останусь единственным учеником 10-го класса Калиновской средней школы, вот будет финиш! А пока наступили каникулы, и я, как всегда, забыл о школе.
Мы с пацанами репетировали в нашей хижине до самой темноты — пока видны были струны, да и в темноте тоже — на ощупь. Струны рвались, мы покупали новые и натягивали их на гитарный гриф. Написали еще несколько песен: иногда мы все вместе сочиняли тексты, кто рифму скажет, кто следующую строку, иногда я из дома приносил в хижину свои, написанные за ночь, стихи, потом подбирали мелодию, дело шло помаленьку. Вот, например, одна из наших песен, мелодию, конечно, без нот не передашь — да мы и не знаем нотной грамоты, одно скажу: петь ее надо утробно-низким голосом, с шаманскими модуляциями, неплохо бы подыгрывать на бубне:
Я простой охотник в мохнатом малахае,
Ты – моя кудесница-жена,
И в далеком городе Шанхае
Плачет по тебе двурогая луна.

Белого оленя загоню тебе я,
Вырежу ветвистые рога.
Встретишь ты меня, вся холодея,
Как янтарь, прозрачна и нага.

Будем пировать мы, мяса хватит
До звенящей птицами весны,
На тебя надену я оленье платье,
Бусы из орехов кедра и сосны.

Спляшем у огня мы танец злой охоты,
Браги зачерпну я – и тайга заснет.
И приснится кедру: не проснулся кто-то.
И реки теченье оленицу белую несет.


Соседи успели привыкнуть к нашему ору, замечаний никто не делал, наоборот, дядя Богос говорил, пускай лучше поют, чем колются, даже Мишка со Славкой помаленьку стали включаться. Но опять вышла закавыка: теперь Костян, который после девятого сдал экзамены в колледж — по-старому это просто техникум, — куда-то стал пропадать. Кстати, он говорит, с ним вместе поступил один из сыновей тетеньки Марины, который только, не знаю. Будут автослесарями, очень выгодная по нынешним временам профессия.
Нам во двор подбросили котенка, вернее, это была совсем почти готовая кошка, мама, разумеется, гоняла ее — своих хватает, вон Пушка опять собирается разродиться, Милька тоже пузатая ходит; тогда мы с пацанами взяли ее в свою хижину, назвали Скрипкой, и появилась в нашей рок-группе солистка, она же инструмент. Мыр-кала Скрипка невероятно громко — почти так же, как мы пели. Мы замолкнем — слышим, а она продолжает песню, мырчит, аж заливается, нравилось ей с нами петь, толк в роке Скрипка, даром, что кошка, понимала. Она, конечно, норовила спуститься с горы, хотя мы и запирали ее в хижине, от греха подальше. Наша хижина стала теперь настоящим домом, говорят же, что дом без кошки — не дом. Валентин, правда, предрекал, что это первая наша Скрипка, а за ней в скором времени появятся вторая, третья и так далее, стоит первой Скрипке достичь настоящего кошачьего возраста. Но про будущее мы пока не думали.

Весной девчонке исполнилось три года, мама пошла работать, а Виринею пришлось отдать в детский сад, который находился через две остановки от нашего дома, — для нее началась новая, совсем другая жизнь. Вначале девчонка буянила, устраивала концерты, как говорил Валентин, ходить в садик ни в какую не хотела, там маленькие все, кричала девчонка, а я люблю больших, как Сережа наш и Сережины мальчики, они вырастут, говорили ей, и тоже будут большие, ага, а когда это будет, я сейчас хочу, а еще они дерутся все, я одна хочу быть, я книжки хочу читать… У нее начиналась истерика, только они с мамой приближались к садику, — собирались даже вызвать с Кубани нашу бабушку вместе с ее новым дедушкой, чтоб было кому сидеть с девчонкой дома. Но в конце концов она смирилась. Бабушка Варсеник уехала на лето на Аибгинский перевал — там была целая деревня из балаганов, и у соседей был свой деревянный балаган, построенный из толстенных, поваленных бурей сосен. Там жили только летом, а зимой балаганы пустовали, по самые крыши заваленные снегом.
У кого были коровы, переезжали туда вместе с ними, коровы паслись на альпийских лугах и здоровели, у кого скота не было, покупали у счастливых обладателей коров целебное альпийское молоко, дышали чистым горным воздухом, собирали травы. Во всяком случае, бабушка Варсеник собирала, она всегда привозила в сентябре мешки сушеных трав — и обязательно один мешочек давала нам, чего там только не было, в этом пахучем мешке: и горная черника, и кипрей, и буквица, и василистник, и девясил, и солодка, и вероника, и горец, и купырь, и марь, и рододендрон, и переступень. Мы потом всю зиму пили травяной чай — и горя не знали, как говорила мама. Бабушка Варсеник уехала на перевал — и Саколика тоже пришлось отдать в детский сад, вместе с нашей. Кончилась у мелкоты лафа. Они там держались вместе: ели за одним столиком, в тихий час спали один под другим — там, в детском саду, стоят такие двухъярусные кровати, как в кубрике у матросов или как в тюрьме. Никогда таких не видел — я ведь в садик не ходил. Девчонка спала внизу, а Сако — над ней, болтали небось по обыкновению, когда воспитательница не видела. Девчонка набралась в садике всяких слов — мама была в шоке, она отлупила ее и поставила в угол. Кажется, подействовало. Просто повеситься охота, когда услышишь такое от маленького ребенка. Я иногда, в компании с кем-нибудь из пацанов, забирал девчонку из сада, ну и Саколика заодно. Иногда мы возвращались пешком: почти полтора километра ходу, но малышня не пищала. Шли вначале по обочине шоссе, потом сворачивали в ворота Зелентреста — раньше здесь ранние овощи выращивали в теплицах и цветы, а сейчас все земли почти распродали под строительство коттеджей. Дорога в Зелентресте была не асфальтированная, транспорт тут не ходил, и малышне было раздолье: бежали наперегонки, подбирали какие-то камешки и палки — им никаких игрушек не надо, найдут какой-нибудь сучок и носятся с ним. Наша еще очень любит играть карандашами и фломастерами или ложками — суповыми и чайными, чайные — это дети, а суповые — взрослые, или старыми зубными щетками, заворачивает их в носовые платки, баюкает — со смеху помрешь.
В маленьком вольере, за сеткой, жила пара страусов, которых собирались разводить заскучавшие работники зелентреста, мы кормили их пучками травы и припасенным заранее хлебом. Дети были в восторге, страусы, по-моему, тоже. Обок дороги, в бетонной яме с зеленой водицей на дне, ребята выглядывали лягушек. В стороне оставалось искусственное озерцо, где когда-то разводили форель, Панама, помню, тайком браконьерствовал здесь, сейчас озеро зацвело. Наш путь лежал мимо пустынных, заросших колючками и ядовитой амброзией полей — эти земли Зелентрест пока не продал, и там, на приволье, бродили полудикие рыжие лошади с дегенеративными мордами, все хвосты и гривы у них были в репьях, — но мелкоту устрашающий вид лошадиных выродков не пугал, они так и норовили подойти к ним поближе, чтоб погладить, мы с Васькой еле оттаскивали их от злобных мустангов. В одном месте — этот кусок земли арендовал кто-то из наших соседей — росла кукуруза, но сомнительно, чтоб что-то от нее осталось, — лошади уже подбирались к ней. Миновав газпромовские коттеджи, похожие на рыцарские замки, мы перелезали через трубы строящегося газопровода и выходили на лесную дорогу, по которой и попадали прямиком в наш переулок, со стороны леса, со стороны горы — как раз к дому дяди Богоса и Саколика, ну и, конечно, к нашему с девчонкой дому.

Кроме меня, в 10-й класс пришел еще один наш пацан, семеновский — Витя Руденко, вот мы с ним вдвоем и учимся, смех, да и только, все остальные наши ребята разбрелись по колледжам да по училищам, некоторые работать пошли. Девчонки в основном стали, как матери, реализаторами в киосках турецкого ширпотреба. Людку Омельчук с ее вечно голым пузом даже видел как-то на галерее: торгует всяческими заколками и резинками, поздоровались, торговля, говорит, плохо идет, хозяин платит пять процентов от выручки, а какая с таким товаром выручка? Купил у нее для девчонки пару розовых заколок в виде стрекоз, вместо глаз такие маленькие камушки в серебристой оправе, — и разошлись. Саня Семиколенов пошел в кулинарное училище — сачкую, говорит, только так: училище-то в самом центре города, искушений масса, не до кулинарии тут. А в школе появилась новая русичка вместо Андрея Романыча, успешно откосившего от армии, возраста самого запенсионного, и где ее только откопали. Придирается страшно, недавно взяла и поставила мне трояк по сочинению: я Базарова, как он лягушку, распотрошил, а ей не понравилось, за что, спрашиваю, трояк, ошибок нет, исписал полтетради, а она говорит, за неправильное прочтение романа, Морозов, — Базаров совсем не такой, как ты тут его представил. Ну, не такой так не такой. Больше не буду подставляться, возьму вон сборник лучших сочинений — книжонка такая продается — и скатаю одно из них.

У нас поспел виноград «изабелла», виноградник разбит за дорогой, возле дровяника, и мы с пацанами, проходя под ним, конечно, лакомимся. Сидим в хижине, возле картины «Жаркий полдень», где беженка любуется виноградной кистью, — и тоже лопаем виноград; Скрипка трется о наши ноги, ей мы принесли кое-что получше: котлету от Васьки, молоко от Паши, от Славки — хлебца, от меня — сосиску, а Костя, змей, опять где-то валандается.
В один из солнечных выходных мы с Валентином срезали виноград, сложили в старую детскую ванночку — мою еще, чугунную, — и потом запустили туда голую девчонку — давить виноград. Она что только не делала в ванне: и скакала, и плясала, и руками била-колотила; кудри растрепались, вся вывозилась, как чучмек, на ногах — сине-бордовые виноградные гольфы, на руках — перчатки, вся мордаха в винограде, и по всему телу — виноградная кисея. Мама, как увидела, рассердилась и потащила ее в летний душ — отмывать. Менада, сказал Валентин, не надо, кричала девчонка. Потом мы с Валентином, какие виноградины девчонкиной пляской не удалось раздавить, давили уже просто, руками. Потом полную ванну виноградного сусла отнесли в предбанник и оставили бродить. В течение нескольких дней сюда слетались виноградные мушки со всего света, кружили над виноградным месивом, пили виноградный нектар, купались в нем, а потом тонули. Дальше мы освободили ванну, разлив все, что в ней было, по трехлитровым банкам, а сверху натянув акушерские резиновые перчатки. Перчатки некоторое время лежат дохлые, а потом начинают оживать — в них вселяется могучий виноградный дух, они надуваются в пятерню — теперь с виноградным вином уже можно поздороваться. У дяди Богоса я видел пятерню величиной с нашу девчонку — он натянул перчатку на громадную флягу с узким горлом, и виноградным духом перчатку так разнесло, что страшно смотреть. Девчонка пожимает по очереди каждую поднятую кверху резиновую руку: здрасьте, как вы поживаете, дорогая Изабелла? Здрасьте, а вы как поживаете в своей баночке, маленькая Изабелла, вам там не тесно, хорошо вам? Выходите к нам скорей, поиграем, попляшем, песни будем петь. Она даже загадку придумала на букву «И»: без ног, а бродит, одной рукой здоровается, живет в банке, что это? Потом перчатки опять повисают дохлятинами — значит, вино родилось, можно попробовать. Валентин цедит нам с мамой и себе по рюмочке, девчонке дает лизнуть, сняв пробу, он цокает языком — вкусное, я в вине не очень понимаю, но тоже киваю, да, хорошее вино, не кислое. Мама вообще счастлива — это первое удачное вино, прежде у Валентина получался один виноградный уксус. Это все де́вичка, говорит он — иногда он так ее называет, ударение на первом слоге, — поплясала в винограде, вот вино и получилось, не могло не получиться! Валентин разливает вино по пустым водочным бутылкам с крышками, а в гущу, оставшуюся на дне банок, доливает воды и кладет сахару, — это будет второе вино, оно, конечно, хуже первого, но, даст бог, тоже будет ничего.

Костю забрали в милицию. Нас к нему не пускают. Стороной мы узнали, что Костя с пацанами из колледжа обирали пьяных, которые выходили из ресторана «Парадиз», — сейчас таких парадизов, или паразитов, как Валентин говорит, на каждом углу, этот «Парадиз» стоял на какой-то особенно темной улице, в стороне от центра. А совсем недавно Костян водил нас с пацанами на концерт «Арии», билеты стоили по триста рублей, родители денег не дали, Костян говорит, у меня есть, Паша спрашивает, откель? Оттель, отвечает Костя, не спрашивай. А все-таки, говорю я, заработал? Он отвечает, это вы в школе штаны просиживаете да на родительской шее сидите, а мы в нашем колледже уже деньгу зарабатываем, вот так! Я еще подумал, ничего себе, везет же людям — только ведь начали учиться и уже подрабатывать могут. Впрочем, Костян по части машин давно был дока, у него отец водила и с детства его под машину совал, чтоб знал, что там внутри у нее и как. С большим кайфом сходили мы на «Арию», он еще и угощал нас там: кормил и поил — и вот на тебе! Как там Костя в тюрьме этой, не представляю. Их бы не поймали ни за что: они одиноких, само собой, выбирали, оглушат, в кусты затащат и орудуют там. Но в тот раз мужик, который оказался эфэсбэшником, отдал концы. Хотя все они говорили, что он сам упал и треснулся головой — и вроде медэкспертиза это подтвердила, — но им шьют, конечно, мокрое дело. До этого они обобрали человек восемь, и ничего — никто и не почесался. А тут менты всех на уши поставили, чтоб найти виновников, вызвали главного местного авторитета, который, конечно, ни сном ни духом про то, кто это мог сделать, потому что ведь молокососы орудовали. Менты сказали, если не найдут, кто, — этим, которые в законе, придется очень плохо. И они, конечно, нашли. Там их четверо оказалось, и Костян наш, который первый раз с этими пошел, он даже и не знал, куда идут, его пригласили, он и пошел, пошел, чтоб в компанию влиться, в коллективе новом друзей найти. Но потом он взял все-таки свою долю, вернее, ему сунули ее, на эти деньги и повел нас на концерт. Меня теперь от этой «Арии» просто воротит. Суд еще не скоро, все собирают материалы. Мы, конечно, пойдем с пацанами, да толку-то там от нас. Ужасно, когда такое происходит с твоим другом, а ты ничего сделать не можешь, просто совсем ничего. Валентин говорит, это рок. Колесо машины, которое зажевало сначала конец одежды, а потом всего человека. Мать его встретил — пьяная-распьяная идет. Остановилась, посмотрела на меня, головой покачала и ушла в свой подъезд. В нашей хижине тоскливо стало, вместе почти и не собираемся. Как-то зашел к Ваське, смотрю, а он Толкиена прячет; ты чего, говорю; чего-чего, нельзя, что ли, отвечает, детство вспоминаю (а самому тринадцать лет только), где-то теперь, говорит, наш Костя-Леголас, и, ей-богу, реветь собрался, только этого, думаю, не хватало, я ведь так, чего доброго, и сам с ним завою. «Ты мне это прекрати, — говорю, — выйдет Костя, никуда он не денется, эльфы, они знаешь какие живучие!..»

Наша белая утка, которая была старше девчонки и прожила у нас почти четыре года, погибла. У нас жил еще селезень с перламутровыми сине-зелеными перышками, которого купили ей в пару, он был веселый гуляка и все норовил отбиться от дома, убежать к соседским птицам, подраться с их петухом, поклевать чужого зерна. Утке то и дело приходилось заворачивать его: она клювом нагибала его змеиную шею к земле и в таком виде тащила по дороге к нашей калитке. В тот воскресный день утка вышла рано утром на дорогу и была сбита какой-то шальной машиной, с чего-то решившей заскочить в наш тихий переулок и мчавшейся на всей скорости. Мы завтракали, когда бабушка Варсеник сказала нам о случившемся. Выбегаем на дорогу: селезень сидит рядом с белым утиным трупом. Мама отдала мне погибшую утку, и мы с Васькой похоронили ее неподалеку от нашей хижины и на могиле посадили отросток белолистки, а селезень все сидел рядом с кровавым пятном на дороге, едет машина — он отойдет, пропустит чудовище и опять садится к пятну. Наверное, он справлял свою утиную тризну по подруге. После этого он перестал бродить где попало, а все сидел возле своей калитки, наверное, теперь, когда некому стало загонять его домой, ему и гулянки стали не в радость. Однажды, спустя уже месяц после смерти утки, я видел, как он нашел где-то белое перышко и долго таскал в клюве, не знаю, может быть, это было ее перышко, носило его где-то и занесло к нам каким-то неведомым ветром… Девчонке Валентин сказал про утку, что она улетела в теплые края. Он в своей угловой комнате писал по выходным диссертацию об эндемиках. Кроме живых насекомых и гадов ползучих, живших в его комнате, в ящиках его рабочего стола лежали насекомые засушенные: бабочки и жуки субтропиков, которых девчонка ужасно любила разглядывать и уже многих знала «в лицо». Я, впрочем, тоже был не прочь посмотреть коллекцию, но Валентин нас баловал не часто, боялся, что мы нашими грубыми руками что-нибудь попортим. Девчонке, как и отцу, тоже нравились все эти жучки-паучки, она любила наблюдать за ними, и никаких мышей и змей, в отличие от мамы, чуть что, норовившей завизжать, не боялась. У нас во дворе жила колхидская жаба — здоровая, как слон, с золотистой пупырчатой кожей, только, где ее дом, мы не знали, днем она пряталась и выходила только в темноте, Валентин с девчонкой каждый вечер ставили ей у крыльца блюдечко с молоком, кошек запирали дома — и жаба, не обращая на наблюдателей внимания, как котенок, лопала молоко. Девчонка просто верещала от восторга и, не сходя с места, объяснялась жабе в любви. Это не простая жаба, папа, говорила она, посмотри, какая у нее парчовая кожа, это жаба заколдованная, это жаба-царица — и она значительно смотрела на меня, — у папы уже есть мама-жена, ему царица ни к чему, а тебе, Сережа, жениться пора, это твоя жаба, — я как раз жевал яблоко и чуть не подавился, — да, да, видишь, как она на тебя жалобно смотрит, как будто просит, возьми меня, Сереженька, к себе в постельку. «Ну уж нет, — сказал я, — по-моему, эта жаба — мужик, король, и это она на тебя так жалобно смотрит, как будто просит, возьми-и меня, Виринея, к себе в постельку…» Эта идея девчонке пришлась по душе, и не успели мы глазом моргнуть, как она схватила жабу на руки, нам с Валентином стоило больших трудов уломать ее оставить животное на улице, в естественной среде обитания, как сказал Валентин.

Нас пригласили на свадьбу. Дядя Богос с тетей Леной выдают замуж свою старшую дочь, Карину, жениха зовут Карен, он чистейший армянин — и бабушка Варсеник просто счастлива, может, древняя кровь, разбавленная молодой русской кровью, и восстановится. Ей только одно не нравится: обе выданные ранее замуж внучки поселились вместе с мужьями тут, у них, не по правилам это, говорит она, с Кариной получалось то же самое: жених только начал строиться, своего дома у них пока нет. Два дня у соседей стучат молотками — делают навес на случай плохой погоды, а потом наступает суббота — день свадьбы. Я никогда еще не был на свадьбе — мама с Валентином расписались без лишнего шума, мы с бабушкой — тогда она еще жила с нами — были и свидетелями, и гостями, без девчонки, конечно, не обошлось, она присутствовала незримо: сидя у мамы в животе. Дорогу перегородили веревками, жених приехал с компанией друзей и родственников и стал требовать невесту, которую еще надо было выкупить. Дети, соседи, родственники, а особенно тамада, старались запросить как можно больше, — в конце концов жениху удалось откупиться от них энной суммой, состоящей из мелочи и купюр разного достоинства. Наша девчонка, торчавшая, конечно, в первых рядах продавцов, показала мне пригоршню монет, которую мама тут же забрала у нее, — это, мол, счастливые деньги, их надо припрятать. «На черный день», — пошутил Валентин. Наконец появилась невеста, она была невероятно красива в белом, до самого пола, платье, с прической, открывающей шею, в веночке, похожем на нимб, — девчонка просто онемела от восторга, когда Карина вышла из калитки, и не только она, по толпе прошел гул изумления. Теперь понятно, почему родные, а также все примазавшиеся ни в какую не хотели отдавать такую раскрасавицу какому-то охламону — я совершенно был с ними согласен: усатый, плотный жених рядом с такой графиней выглядел каким-то лакеем. Впрочем, в обычные дни Карина, носившая халат, графиней отнюдь не казалась, она, в отличие от сестер, частенько помогала бабушке Варсеник в саду и ходила замарашкой. Еще помню, однажды, когда девчонка заболела — участковый врач сказал, что у нее начинается воспаление легких, и прописал антибиотики, — мама позвала Карину: она прослушала девчонку, сказала, что никакого воспаления нет, колоть ее нечего, дала барсучьего сала из запасов отца, дяди Богоса, и велела поить травами; мама намазывала девчонку перед сном салом и заворачивала, как младенца, а днем отпаивала травами бабушки Варсеник, собранными на Аибгинском перевале, — и девчонка быстрехонько поправилась, а то уж в больницу хотели класть. Невеста с женихом и родственниками сели в десяток машин разных марок и, бешено сигналя, уехали регистрироваться, а остальные до вечера разошлись по домам. Вечером мы, все четверо, наряженные так, что только держись, отправились к соседям. Девчонка ужасно важничала в своем длинном кружевном платье, ей заплели одну косу и уложили по-взрослому коронкой, воткнув в волосы двух розовых стрекоз от Людки Омельчук, а в руки дали бордовые бутоны роз с ее собственного куста. Я, как мог, пригладил торчащие волосы. Когда мы пришли, за столами под навесом сидело уже полно народу. Во дворе и на деревьях по случаю праздника были развешаны гирлянды разноцветных электрических фонариков. Валентин с мамой подошли поздравить жениха с невестой, девчонка протягивала цветы, я оглядывался по сторонам. Вдруг вижу в толпе не рассевшихся гостей ее маму, ее отца, а потом — сердце мое оборвалось — Ее. Вот ужас, что они-то тут делают? Я вспомнил, мама как-то говорила, что ее отец — теперь директор того рынка, где торгуют соседи, вот они их и пригласили. Я уже развернулся, чтоб позорно уйти, даже про маму забыл — ей-то ведь тоже придется, хочешь не хочешь, встретиться с ними, — как вдруг вижу: ее мама, вырвавшись из толпы, идет ко мне, — сердце мое упало, неужели она здесь, на свадьбе, устроит скандал? Вдруг она меня обнимает, как будто я сын ей или там племянник, — здравствуй, Сережа, говорит, давно тебя не видела, как у тебя дела? Я прямо обомлел, ни фига себе, думаю, что это значит? Издевается она, что ли, а сам поскорее в сторону, в сторону — и ушел. Мама, слава Богу, уже сидела с Валентином и девчонкой — совсем в другом конце, не там, где размещались за столом ее отец и Она. Ее мать подошла к ним, а я пошел к своим. Они сидели по ту же сторону составленных вместе, бесконечных столов, что и мы, и я их не видел, мама, по-моему, вообще ничего не заметила. Появлялись все новые и новые гости, пошли какие-то бесконечные тосты, все пили домашнее виноградное вино и кричали «горько, горько», жених с невестой целовались, все опять пили и опять кричали, а потом вновь говорили тосты. Я тоже, несмотря на мамины косые взгляды, выпил две рюмки, вино было совсем не пьяное, но я был как в тумане. Под хурмой расположился оркестр — и зазвучали восточные песни, все стали танцевать, невеста плыла по-лебединому, а лакей увивался вокруг коршуном, девчонка — она-то ведь тоже была в белом — плясала с Саколиком, пытаясь делать руками так же, как Карина. Дядя Богос схватил за одну руку Саколика, за другую — девчонку и заплясал так отчаянно, что дети, не поспевавшие за ним, стукнулись лбами, собрались завыть, но сдержались. Солист, пожилой армянин с высоким голосом, запел попсу: и Валентин с мамой тоже вошли в круг танцующих, девчонка плясала не переставая — и раскраснелась, как маков цвет. Саколику быстро надоели эти танцы-манцы, и он катался на трехколесном велосипеде, пытаясь лавировать между танцующими, пока не был пойман папой Антоном, который, под рев сына, конфисковал у него велик.
— Сережа, — услышал я и обернулся: Она стояла возле меня и протягивала руку, — Сережа, пойдем танцевать. Армянин пел «Ес ту дей», я медленно, как во сне, поднимался со скамьи, как слепой, шел за ней в толпе танцующих. Она не выросла, было первое, что пришло мне в голову, ее макушка была где-то у моего подбородка. Ее седая прядь, зачесанная ото лба кверху, тоже была на месте, ее рука лежала на моем плече, я держал ее за талию — никогда в жизни я ее не касался, только давным-давно, когда мы учились вместе и сидели за одной партой, наши локти, бывало, соприкасались невзначай, но тогда мы были почти такие же дети, как сейчас моя сестра. А теперь я с ней танцую, просто с ума можно сойти!
— А ты вырос, — сказала она.
— А ты нет, — сказал я, — ты такая же, как была.
— Да, я мелкая, — засмеялась она, — не везет.
— Наоборот, это клево, ты себе не представляешь, как это клево! — Я не видел ее одиннадцать месяцев, и она не изменилась!
Вдруг девчонка, углядев нас, вырвалась от Антона, с которым плясала, и подбежала ко мне:
— Сережа, а это кто?
— Это? — пожал я плечами. — Это Катя.
— Это твоя сестра? — спросила Она, когда девчонка убежала плясать дальше. Я кивнул. — Смешная. — Я опять кивнул.
Наши руки разомкнулись — песня кончилась. Я вдруг вспомнил про три тысячи долларов, я как-то забыл про них от подступившего восторга, а теперь вспомнил.
— Эти деньги нашлись, — сказала она, — ты ведь знаешь?
— Как нашлись? Я ничего не знаю.
— Как, — удивилась она, — разве тебе не сказали?
Я помотал головой. Мы сели с краю, на чьи-то места, спиной к свадебному столу.
— Это был Лаврухин… — Лаврухин кометой пронесся в моем мозгу: он заглядывает в дверь класса, где сидят, разговаривая, ее мама и русичка, а на спинке стула висит красной приманкой для быка, пакет с долларами. — Многие думали на Олега Косырева, он ведь тоже заходил, оказывается, в класс, кто-то из младшеклассников это видел. А Лаврухина никто не видел. Он засунул деньги на антресоли, а бабушка — он жил, оказывается, с бабушкой, мама у него умерла, а отца вообще не было, — полезла туда зачем-то и нашла. Она у него спрашивает, что это, а он говорит, заработал, это мое, я на них учиться буду, положь на место. А она в школу пошла, к нашей классной выяснять, — все и выяснила. Две недели спустя это было — после твоего ухода. Разве тебе не сказали? Я не знала…
Вот так штука! Почти год я сходил с ума, всех шугался, вскакивал по ночам — потому что во сне меня хватали за руку, когда я снимал со спинки стула этот проклятый красный пакет с долларами, — а она, или ее родители, или хоть кто-нибудь не могли приехать и сказать, что я не виноват, что они знают, что я не вор, что вор нашелся, а я отмыт, это черное пятно больше не испортит мою жизнь. Неужели Славка не знал, что все выяснилось? Конечно, он не знал, а то бы обязательно, конечно, сказал, а она — почему она или ее мама не приехали и не сказали нам, что все в порядке, что мы можем жить спокойно?!
— Лаврухин тоже перешел в другую школу, — сказала она.
Валентин позвал меня:
— Сережа, у них вино кончается, пойдем со мной, принесем наше.
Мы принесли с ним бутылок десять, поставив вино в клетчатую сумку, с которой ездили на оптовку делать закупки. На тесно заставленной кухне, где хозяйничали какие-то женщины под руководством бабушки Варсеник — готовились выносить торт, — мы передали вино дяде Богосу, он попробовал его, это маджара, говорит, молодое вино. «Плохое?» — забеспокоился Валентин. «Хорошее, очень хорошее, только молодое, пьяное, как брага». «Так это ж, наоборот, хорошо, — говорит Валентин, — а то твое вино, Богос, для русского мужика, как сок». Дядя Богос засмеялся: ладно, лучше будем маджару пить, чем водку.
Я был как в бреду, с моей души свалился камень, я стал легким необыкновенно, я просто мог невзначай взлететь — и она, она была тут, это никак не помещалось в моей голове.
Ее родители танцевали, мои тоже, девчонка отплясывала с женихом, Валентин крикнул Карине:
— Гляди, отобьет ведь, она у нас такая.
Я подошел к ней, сидевшей на скамейке в одиночестве:
— Хочешь послушать настоящую музыку а не это фуфло?
— Хочу
— Тогда пошли.
Мы поднялись ко мне в хижину я зажег керосиновую лампу — Васька приволок ее недавно. Она села в кресло-качалку.
— Ой, только не в кресло, оно может выстрелить.
— Как? — Она засмеялась.
— Да так, раскачаешься — и полетишь, как стрела из лука.
— Здорово тут у тебя.
— Ничего.
Она подошла к картине:
— Она тебе нравится?
— Еще чего, просто жалко ее, выбросили на помойку, пускай висит.
Скрипка, спавшая на сундуке, проснулась и замяукала, думала, я ей еды принес.
— Вот черт, надо было Скрипке со стола шашлыка уволочь.
— Как ты ее назвал?
— Скрипка, имя у ней такое.
— Смешное имя.
— Она у нас поет, вернее, пела.
— У кого это у вас?
— У нас рок-группа была, с пацанами, Скрипка была наша солистка, другой не было.
Она засмеялась:
— А что сейчас с вашей группой?
— Распалась.
— Почему?
— Да так.
— Куда бы мне сесть, топчан, надеюсь, не взрывается?
— Нет, гексогена не держим.
Я достал из сундука драное стеганое одеяло и, свернув дырами вовнутрь, положил на топчан:
— Чтоб помягче было, а то всю задницу отсидишь.
— Да ладно, я и на твердом могу. Ой, а гитара висит…
— Висит.
— Сыграешь?
— Даже спеть могу.
— Ну давай, я думала, мы магнитофон будем слушать, а это поинтересней магнитофона.
Я сам думал, что мы будем слушать диски, и хотел уже пойти за ними, а тут вспомнил, как хотел прочитать ей когда-то стихи про золотую рысь — и решился петь. Старался я ужасно, мама говорит, что у меня голос так себе, слух поганый, и я одной энергетикой беру да криком, но в этот раз я старался взять душой.
— Интересно, — говорит она. — Чьи стихи?
— Мои, — говорю, — а то чьи же.
— Заливаешь?
— Вот еще, для тебя, кстати, написал, давно еще, в восьмом классе.
— Можешь принести вина?
— Вина-а?
— Ну да, вина, можешь?
— Могу принести бутылку маджары.
— Мадеры?
— Нет, маджары.
— Ну, тащи.
Я принес из дома бутылку с вином и стаканы, налил себе и ей:
— Черт, закуски только нет.
— Да ладно, на свадьбе объелись.
Мы выпили почти по полному стакану, ни в одном глазу, вот дядя Богос заливает — брага, чистый виноградный сок.
— Вкусное, — сказала она.
— Еще бы, мы с Валентином сами делали.
— Валентин — это кто?
— Отчим мой, хороший человек.
— А помнишь, как ты меня от мальчишек все время защищал, таскался за мной, как тень.
— Я не таскался.
— Нет, таскался.
— Не таскался.
— Таскался, таскался — до сих пор все вспоминают. Больше у меня такого не было, никто меня теперь не защищает, никому я не нужна… Вообще без тебя скучно у нас стало. Возвращайся в нашу школу, а?
— Еще чего.
— Правда, давай, а? Даже англичанка иногда тебя вспоминает.
— Английским матом?
— Да нет.
Вдруг в глазах у меня потемнело — или маджара в голову ударила, или она. Я до этого все время слонялся по хижине, а моя увеличенная тень слонялась за мной — свет керосиновой лампы старался сделать мою тень пострашнее, — а тут я вдруг упал с ней рядом. Она, вы не поверите, уронила голову мне на плечо, а потом как-то само собой ее лицо оказалось возле моего лица, ее губы — возле моих губ, и мы взяли и поцеловались. Просто сдохнуть можно! Дальше все шло как во сне — только не в кошмарном, ну, не совсем кошмарном, а таком, который потом стараешься разгадать. А может, это и в самом деле был сон. Но я не хочу про это рассказывать, потому что это только мой сон. Когда я очнулся, ее со мной не было: хижина была пуста. В домике на соседнем хребте горел огонек — там не спали, или полуночничали, или уже проснулись, над домиком сияла огромная, в сто раз больше огонька, луна, откуда прилетают светлячки. У соседей было темно и тихо: свадьба кончилась, все разъехались. Я сидел на пороге хижины и думал о том, что со мной произошло. Я нашел на одеяле длинный седой волос и намотал его на палец так крепко, что кончик пальца покраснел. Это такой сон, что стоит яви. Луна скрылась за горой. Огонек в домике на вершине погас. Звезды стали бледнеть. Я замерз и пошел домой. Наступал новый, совсем неизвестный день незнакомого века.

[image: ]

Жизнь по колено
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Глава I
Котофей

Далеко еще было до дома, она шла вдоль огорода старухи Урсовой, а Котофей был уже тут как тут. Орал благим матом, завидев ее: цепляясь когтями за ствол, слезал с чужого дерева, вперед хвостом, глянул с высоты вниз, мяргнув при этом, и соскочил — шмякнулся на крышу кроличьих клетушек, оттуда на землю, протиснулся между штакетинами забора — и вот он, перед ней.
На воле, где до неба далекуще, а стен вовсе нет, таким он казался маленьким, смешным, звереныш о четырех лапах. К Ларисе не подошел, бежал впереди по обочине дороги, но то и дело оглядывался: идет ли она — и орал не переставая. Рот широко разевает, пасть у него, что у акулы, а голос противный, скрипучий — по всей округе кота слыхать.
— Оратель! — сказала Лариса нарочито строго: вдруг услышат, и так уж говорят: «Делать вам, что ли, нечего, носитесь с котом как с писаной торбой». — Кото-фейк!
До калитки добежал раньше нее, подождал: вместе вошли во двор. Тетка белье развешивает.
— Встреча-ает, Котофейко, встречает хозяйку, ой, матушка ты мой! — проговорила, расхлопывая простыню.
Котофей уж на крылечке, под дверью орет.
Лариса кинула сумку на стол, забралась в огромный, на трех Ларис рассчитанный халат, телевизор включила: там опять предлагали пожениться. Когда уж все они переженятся?!
Пошла по огороду бродить: где персик сорвет, где яблочко, набрала пригоршню малины — и в рот, смородины отщипнула, морковку выдернула — под уличным краном помыла: хорошо в огороде.
Огород вниз опрокинут, точно стиральная доска в корыте: домишко на верхнем краю горы, а внизу, у покосившегося, затянутого плющом да повителью забора, растет гигантский грецкий орех, говорят, еще от убыхских садов остался. Ствол ореха на этой стороне, у них, а все ветви к соседям протянулись: там солнечная сторона. Лариса не умеет по деревьям лазать, тетка тем более не полезет, куда ей — вот соседи и собирают орехи. Правда, Котофей по весне сторожит на верхотуре, на развилке меж двух стволов, соседскую кошку Буку — так, бывает, разорется, хоть уши затыкай и беги в лес.
Котофей, легок на помине, попался ей на пути: развалился посреди грядки с синенькими, недавно посаженными. Лежит в пыли — пузо кверху, все четыре лапы по сторонам развесил: греется.
— Морда! Все изомнешь, а ну вон! — грозно скомандовала Лариса: и ухом не повел. Потом глаз один приоткрыл, покосился на нее и снова закрыл. Щекотать стала: на бок переметнулся и давай с рукой сражаться, грызет ее, царапает, задними лапами отбрыкивает. Грыз вначале не в полную силу, потом вдруг рассвирепел — она уж уходить собралась, руку выдернула — пошла, он следом побежал, злобно, протяжно замяукал: и за ногу ее хвать, изо всей силы! «Кото-фейк, уйди!» — закричала Лариса, нет, не отстает, набрасывается снова и снова. Целую Трафальгарскую битву устроил, стервец!
— Вот… канделябр проклятый, — обозвала, вырвавшись.
— Совсем одурел! — восклицала, хлопая себя по бокам, тетка, наблюдавшая сверху, с крыльца.
— Да он только на улице такой, — стала защищать кота Лариса.
— И дома, и дома накидывается, как собака! Что за кот такой дикошарый!
— У-у, злодей! — шутейно погрозила Лариса коту, сидящему на крыше сколоченного из досок хлипкого туалета. Он только сощурился и мяукнул тихохонько, нежно, коротко: вроде извинялся.
— Хитре-ец! — протянула тетка, скрипнув дверцей нужника.
…Вообще имен у кота было множество, как его только не называли: и Кото-фейк, и просто Фейк, и Мордоворот, и Пузо, и Друг-Портянка, и Кошачий Фраер, и Дуримур, и Блоходур, и Канделябр, и просто Котик, а то вдруг: Анархист. И на все клички Котофей откликался. Породы он был, казалось, самой обыкновенной: не ангорской, не персидской, не сиамской, не мейн-кун — обычный дворняга, но по уму и характеру даст 100 очков вперед всем породистым. Ну, и внешне тоже недурен: не слишком велик, но и не мал, серый, в прерывистую полоску, не пушистый, но и не гладкошерстный, и на таких длинных лапах, что в жарынь, когда не жрал ничего, становился похож на лошадь — до того, как ее приручили, и она была величиной с кошку. Хвост, видимо, по наследству от какой-нибудь прабабушки-сибирячки: пушистой метелкой, морда широкая, нос курносый, но с горбинкой, глазищи — с мельничное колесо, и всегда один глаз слезится, а то и гноится: в драке когтем зацепят, а тетка лечит, промывает чайной заваркой. Котофей же, ежели заболевал, никаких лекарств принимать не хотел, лечился собственными средствами, а именно: травами — и грыз руку, совавшую ему таблетки, без всякой милости.
До самой темноты сидели с теткой на крыльце: цемент за день нагрелся — и Котофей с ними, на нижней ступеньке пристроился.
— Вот ведь, — качала головой тетка, — где люди, там и он. Там и ему надо. Что за кот такой?
Котофей, заслышав, что говорят о нем, поднимал усатую морду и мяргал в ответ самодовольно: вот такой вот, мол!
Из соседних домов (слева и справа, ниже и выше — по всему склону были раскиданы домишки) доносились голоса телевизоров: каналы перебивали один другой и будто вечно спорили, кто главнее.
Гора Змейка, возвышавшаяся наискосок от домов, похожая на могилу великана, потемнела, затаив светлую краску зелени, как дыхание, до завтрашнего утра, чтобы с первыми лучами солнца с облегчением выдохнуть ее. Небо над темной горой, с черным мохнатым ободком леса по краю — розовато-желтоватое, как персик ближе к косточке. Над самой горой — такое, а дальше и всюду — голубовато-серое, густое, непрозрачное.
Тетка с племянницей сидели, обратив лица к черной могильной горе, к персиковому небу, и Котофей, устроившийся подле четырех хозяйских ног, смотрел туда же: лежал, повернув морду к горе.
Затрещали кузнечики, стали подмигивать одним глазом светляки (кот бил по ним лапой, но промахивался), совсем стемнело — и все отправились домой. Лариса взялась за книгу, а тетка смотрела программу «Время» и ворчала:
— Опять до полуночи будешь сидеть? Книжка тебе людей дороже, разве можно так жить? Никто уж так не живет, ты одна.
— А что, лучше за компом прозябать, как другие? Да и не буду я сидеть до полуночи, скоро спать пойду. А ты, тетечка, ложись.
Спали каждая в своей комнатушке, в окна Ларисиной горницы рвался далекий простор, горы в них заглядывали, окружавшие поселок: которая — ближе, которая — дальше, Змейка — с именем, другие — безымянные; а теткины окна выходили на пыльную дорогу, бегущую мимо дома, на глиняный бугор — продолжение горы, на склоне которой они поселились. Там, на бугре, стоит дом теткиной подруги — тоже Кати, и мимо того дома бежит верхняя дорога; сходились пути далеко: на площади, там маршрутки ждут сельчан, чтоб отвезти в город.
Кота забыли на веранде, и он все там перевернул. Тетка хвалила Котофея:
— Ночью все гремело и стучало, табуретки так и летели: это кот на двор просился, а отпустить котейко некому. Утром, только дверь открыла — как пуля вылетел. Но вот ведь какой: ни за что дома не напакостит, лучше лопнет.
Лариса умывалась, когда отношение тетки к коту резко переменилось, — она обнаружила пропажу:
— Мясо было замочено в кастрюльке, хотела на завтрак пожарить, куска три пропало, а крышка на месте, даже не сдвинута. Как вроде леший унес! Ну, пускай, пускай только заявится, воровское отродье! Вот ведь воровская душа: дашь — не ест, а украсть — обязательно украдет!
Котофей уже орал под дверью, просился домой: просовывал в щель лапу, пытаясь открыть. Тетка отворила дверь, пряча за спиной палку Сцапала ворюгу за шкирку, поволокла к столу, натыкала носом: как ни извивался кот, пытаясь вывернуться из собственной шкуры, — ничего у него не вышло, пришлось носу худо.
— Вот тебе: видел! — Тетка показала коту палку. — В другой раз с ней будешь дело иметь. Понял?
Палка перед кошачьим носом маятником ходит: туда-сюда, туда-сюда, Котофей зализываться перестал: хвать ее лапой.
— Ну-ко! Я вот тебе! — прикрикнула тетка.
Кот изготовился — и набросился на палку: грызет ее, когтями дерет, тетка стукнула его, он мяргнул злобно — того пуще давай бросаться, тетка его палкой — он на палку, после до руки теткиной стал добираться.
— Да оставь ты его, больно же ему! — вступилась Лариса.
— Га-ад такой, ворюга.
Но — отходчива тетка, вот уже добродушно смотрит на присмиревшего вроде кота.
— Вор Ворович, — сказала примирительно и поставила на этом точку.
А Котофей, облизав шерсть, снова заорал: есть запросил.
— Ой, уйди-ко! — снова рассердилась тетка. — Обжора. Одни убытки от тебя! Тогда телефон Ларисин на пол уронил — весь экран трещинами пошел. А телефон-то денег стоит, не то что ты! Того гляди, телевизор перевернет, — обращаясь к Ларисе.
— Самурай! — поддакнула Лариса. — Робокоп!
— А времени-то, времени! — испугалась тетка. — Пора ведь тебе! С этим гадом на работу опоздаешь… Опять ругаться будут!
Лариса взглянула на время в мобиле: и впрямь пора. Ничего не поделаешь, надо уходить. И кто только придумал эту работу. Надо на фриланс переводиться.
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Глава II
Петрович

Петух Петрович тремя годами младше кота. В хозяйстве — восемь беленьких, гребешки свешиваются на глаз, курочек, девятый петушок. Петрович говорун: то и дело бормочет что-то под клюв себе, а завидит опасность, обычно мнимую, вскококнет, на всю гору слыхать. Петух, такой же, как кот, длиннолапый, на земле стоит прочно: растопырит лапы, вопьется в землю когтями — попробуй сковырни. Поводит головой из стороны в сторону: ищет опасность. Один бок у Петровича толстый, надутый, а другой втянутый, как у проколотого мяча, — вовсе кособокий петушок. И ходит-то он боком, но это уж все они так, петухи, у них обычай такой: боком бежать, когда напасть собираются, до смерти заклевать. Петрович клевал всех подряд, будь то человек, корова или пес; размеры, рога или клыки его не останавливали: никого не пропустит, исключение делал только для хозяек. Мимо дома пройти было нельзя, а уж во двор завернуть — упаси боже, с бугра своего увидит, где обычно куры травку пощипывали, прибежит как угорелый, галопом скачет, точно конь, потом крылья растопырит, подлетит — и обязательно «хватит», как тетка говорила, клюнет куда-нибудь. А клюв-то у него точно красный ножик.
Правда, дурной характер Петровича не так давно оказался на виду, прежде он его тщательно скрывал под ангельскими перьями. Было их тринадцать петушков — и этот самый смирный. Двенадцать его обижали, били, клевали, он в драки не ввязывался, предпочитал отступить. Кормила его Лариса отдельно — с руки, а то бы с голоду помер: двенадцать его оттирали от кормушки. Только так он и питался: с ладошки. Все зерна склюет, за ногти примется. «Петрович, ты — дурак!» — Лариса ему, кококнет недовольно, отойдет. На руки брала петушка: сидит смирно, гладит его, как кошку, приговаривает: «Петя хороший, Петрович — молодец!», сидит, глаза закатит, только горлом побулькивает. Двенадцати петушкам скоро конец пришел, в суп попали, а этого, ручного, хоть и кособокий, Лариса спасла. И вот как только он один среди курочек остался, тут и обнаружилась его вторая, скрытая до поры, натура. Осмелел Петрович, почувствовав себя хозяином во дворе, за калитку вышел — и там давай командовать. Сперва соседских петухов разогнал — петухи матерые, в два раза больше Петровича, цветные-расписные, а этот грязно-белый (вечно вываляется где-то), невидный, но зато шустрый, злобный: подпрыгнет на полтора метра и наскочит сверху, только перья цветные-расписные летят во все стороны. Не стали соседские кочеты связываться с ним, бугор отвоевал Петрович и стал единолично там царствовать. На петухах силу испробовал, давай покрупнее добычу искать, на людей перекинулся: кто мимо его владений идет, берегись: подпрыгнет в рост человеческий и всадит клюв куда ни попадя. Ребятишки его оббегали десятой дорогой. Даже соседский Шарик обходил сторонкой: после того как Петрович оседлал его как-то раз и затылок продолбил, — Шарик бежал со своей ношей до самого дома и визжал, только у соседской калитки птичий жокей соизволил покинуть собачью спину — И что за животные такие непутевые, — сокрушалась тетка, — у людей животина как животина, а у нас? Что тот, что другой. Не иначе как сглаз. Ведь до чего смирный был петушок — и на-ко! Сглазил кто-то, Урсиха, поди, у ней глаз черный, нехороший.
Но на руки к Ларисе шел петух по-прежнему, как прежде, любил, чтоб его гладили, закатывал при этом глаза и горлом булькал, с руки ел по-прежнему и напоследок ногти клевал. Еще вели они между собой долгие беседы: выйдет Лариса за калитку, позовет: «Петрович, а Петрович, поди-ка сюда!» — петух, крылья раскинув, бегом летит с бугра. Лариса на корточки присядет, накормит его с руки, давай разговоры разговаривать: «Петрович хороший, умница», — нахваливает, петух в ответ: «Ко-ко-ко, ко-ко-ко», — соглашается, она ему тогда на его языке: «Ко-ко-ко?» — он отвечает. Поговорят так-то и разойдутся, довольные собой и друг другом.
По утрам она выпускала кур из тесного курятника на волю, задвижку отодвинет, дверцу откроет, сама отойдет в сторонку: сперва оттуда хлопанье крыльев да кудахтанье раздаются, после куры вылетают по очереди, а то и по двое, по трое, Петрович — последним. К кормушке идет деловито, не торопясь, не бежит сломя голову, как дурочки его неразумные, достоинства своего не уронит, подойдет — клюнет, пробу снимет, точно пристрастный повар, голову поднимет, перешагнет через корыто, с другой стороны попробует, опять покококает, по сторонам поглядит — только тогда есть примется, а курочки его тем временем тук да тук клювиками — последние зернышки подбирают, а не глядят по сторонам — его Лариса-то все равно накормит с руки…
С Котофеем Петрович дружбы не водил, но и не ссорился: признавал за собрата. У каждого своя жизнь. Но была у петуха одна цель: очень хотелось ему в дом попасть, потому только и косился на кота, когда тот мимо него прошмыгивал да орал по обыкновению — кот-то входил в дом невозбранно. Очень интересовало Петровича, как там внутри дома да что: станет на бугре, вытянет шею и смотрит в теткино окошко, то одним глазком поглядит, то другим — нет, не видать ничего. А оставь калитку открытой — сейчас шмыгнет в нее и не в огород рванет — помидорчика клюнуть или ягодку сорвать, — на крыльцо скок-поскок, в щель дверную головку коронованную просунет — дверь приотворится, он туда, а за ним и весь его гарем тащится, разбредутся по веранде, в кастрюльки заглянут, тарелки опрокинут, подушку пощиплют — пока Лариса не выбежит да не выгонит всех вон, на улицу.
И снова Петрович на бугре дежурит, заглядывает оттуда в окошки: то одним глазком, то другим. А Котофей с этой стороны сидит, на подоконнике, смотрит пристально на петуха. Молча так глядят они друг на друга: кот только щурится иногда, а петух вопросительно лапу поднимает. Потом Лариса кота есть позовет: «На, Котофей, на!» — заорет тогда котяра, предвкушая вкусный обед, и Петровичу хвост покажет.
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Глава III
Кошачья Бабушка

Выше бугра, за дорогой и поляной, где пацаны в футбол играют (мяч у них вечно в пропасть улетает, потому что поле на краю обрыва), на пригорке, в зарослях, стоял домок, недавно скроенный. В стороне ото всех хозяйств стоял, считай, что в лесу Жили там сестры Белобрововы. Близнецы. У одной никого не было, у другой был сын — Пашка-сантехник. Жили они там жили и вдруг домок свой продали. Это было событие: продавали здесь редко, к соседям привыкали, как к членам семьи, каждый про каждого знал всю подноготную — и к новому соседу долго приглядывались, примеривались, оценивали. К Белобрововым вроде уже и привыкать стали, признали за своих, хоть те жили обособленно, из зарослей редко показывались; Пашку уже стали приглашать, чтоб трубу починил, или прокладку на кране поменял, или унитаз новый поставил. И вдруг Белобрововы спешно продают свой домок, из зарослей спускаются на открытое место — парой остановок ниже центральной усадьбы, поближе к городу, а в домишке селится старуха со сдвигом. Вернее, жила-то старуха в городе, а сюда наезжала по субботам-воскресеньям: дачу, вишь, завела. Участок, который раскорчевали Белобрововы под огород, хоть и был с гулькин нос, весь зарос ожиной: ничего там старуха не сажала.
— Непонятно, зачем люди такие деньги тратят, дома покупают, если им огород обрабатывать лень, — рассуждала тетка, завидев на дороге старуху, обращалась она вроде бы к соседке и тезке Кате, с которой остановилась поговорить у калитки, или, с теми же примерно словами и стоя у той же калитки, — к Ларисе, сидящей на крылечке, или, на худой конец, — к Котофею, который охотился на птичек. Но старалась говорить громко и четко, чтоб слова ее достигли старухиных глухих ушей. Но старуха не реагировала: бойко поднималась на свой бугор. Энергичная такая старуха: в матерчатой розовой шляпе с неровно обвисшими полями, в косо сидящих очках (наверное, одно ухо выше другого: у Ларисы тоже так), туфли, несмотря на жару, черные, осенние, на шнуровке, каблуки назад отходят, а какие на ней платья: яркие, цветастые, с обязательной молнией в боку!
— И кто так одевается… В ее-то годы! — говорила, осуждающе качая головой, тетка.
— Зато ее петух не клюет! — вступалась Лариса, и этот аргумент затыкал тетке рот.
В самом деле, Петрович, на удивление, к ало-розово-красным цветам старухиных платьев был совершенно равнодушен. Но главное — оттого все соседи и решили, что у старухи нелады с головой, — в домишке она держала кошек. Навезла из города брошенных, бродячих: и взрослых, и котят — и устроила приют для кошек. Приедет на выходные, привезет для них корм, опять уедет. Затем, видать, и купила домик.
— Разве нормальный человек до такого додумается, — кипятилась тетка. — А я-то гадаю, чего она в сумках таскает?.. Полнущие ведь сумки в гору прет, и не лень: а это еда для кошек! Кошачья Бабушка.
Но потихоньку-полегоньку привыкли и к Кошачьей Бабушке, посудачили с месяц, похлопали себя по бокам — и привыкли. Мешать она никому не мешает. Пускай живет как хочет.

…Прошло лето, наступила осень, потом дождливая зима. В феврале пропал Котофей. Два дня нету его, три дня нету его, четыре, пятые сутки пошли… Лариса вся избегалась. Весь двор обыскала, под дом в окошки вентиляционные, от кошек заставленные осколками стекла, заглядывала; стекло отодвинув, кричала во тьму: «Котофей! Блоходур! Анархист паршивый, выходи!» — нет, не откликается кот ни на одну из кличек. По огороду, вскопанному под картошку, бродила, под грецким орехом стояла, голову задрав, — нет, не видать кота. Всю улицу обошла, у соседей спрашивала — никто кота не видел. В туалетную дыру с замиранием сердца заглянула: а ну как провалился, утонул в дерьме — нет, не видно. Поплакала, послушала теткины утешения: «Верне-ется… Куда он денется! Его бей — не убьешь. В прошлую весну ведь тоже куда-то на три дня пропадал — пришел. Гуляет он сейчас».
За теткиным окном ливень. За теткиным окном — бугор, желтый, скользкий, травка едва пробивается, извилистая тропка посредине. По тропе Кошачья Бабушка ползет вниз, оскальзываясь и выставив руки вперед. Чуть не упала, руками взмахнула (в руках — сумка), но как-то удержала равновесие. Ступила на дорогу — и повернула почему-то не направо, к остановке, а влево, мимо окошек прошла, и вдруг стук в дверь.
Тетка на машинке новые шторы подрубает, голову подняла:
— Стучит не то кто… — послушала, заглушив машинку. — И впрямь стучат.
— Войдите, — крикнула Лариса.
Дверь отворилась, явилась Кошачья Бабушка, без сапог (сапоги грязные на веранде оставила), но с сумкой — а сумка… вроде несла тяжелое что-то, а сейчас пустая.
— Проходите, садитесь. В ногах правды нет. — Тетка ей, и от работы отрываясь. — Лариса, дай табуретку. — Лариса табуретку подала. — Садитесь!
— Ничего, ничего, не беспокойтесь. Я так… Тепло как у вас!
— Дак печку ведь топим, — тетка ей. — У нас ведь не как в городе, парового отопления нету. И газ все ведут: с самой Олимпиады, никак не доведут.
Кошачья Бабушка покивала, но и только, не подхватила нить разговора. Повисло молчание.
— Ой, — всколыхнулась Бабушка, — а я вам котика вашего принесла…
— Где-е-е?! — дурными голосами вскричали тетка и Лариса.
— Да тут. На веранде.
Выскочили на веранду: Котофей сидит как ни в чем не бывало, уже стащил что-то, потому и не орет, ест усердно, только усы ходуном ходят.
— У-у, противный, — проговорила Лариса: не станешь же при чужих чувства свои показывать.
— Приезжаю сегодня, открываю дверь, — рассказывает Кошачья Бабушка, — а он там с кошечками моими. У меня же там сплошь одни кошечки, котов-то редко выкидывают, если только больной какой. И как он туда попал, ума не приложу. Наверное, в прошлый раз уезжала когда, не заметила, а он проскочил как-то, вот и заперла его там вместе с моими. Вот и сидел до сегодня. Уж такой тарарам там устроил: все выбраться пытался — очень бойкий котик. Чуть окно не разбил. Я ведь всегда запираю, не дай бог, злой человек проникнет.
После этого случая Кошачья Бабушка стала иногда заходить к ним, по пути к кошкам или когда обратно шла.
Оказалось, она вовсе не старая дева, как все почему-то решили: у нее есть дочь на Севере и внук-школьник. И это дочкины яркие до неприличия платья она донашивает. Тетка с Бабушкой даже подружились: очень тетке нравилось, что Кошачья Бабушка держит ее за старшую, прислушивается к советам, соглашается со всем, называет здравомыслящей женщиной. А как Бабушка за порог, тетка смеется над ней: «Вот ведь… непутевая. Бывают же люди!»

…Наступило мартовское тепло. Чашку Котофея Лариса выставила на волю. Дождь пошел, налил в чашку воды; Лариса края, от жира лоснящиеся, обтерла, воду выплеснула, положила туда еды, чашку у крылечка поставила, сама ушла книжку читать. Поглядела в окна верандные: Котофей только принялся за еду — прибежала чужая кошка, тоже к чашке подошла, кот покосился на нее — и отступил: ешь, мол, раз ты такая голодная. Сидит на ступеньке, лапкой морду трет — умывается, поглядывает, как кошка ест. Ну, джентльмен!
И Лариса вспомнила, зимой дело было: нагребала она уголь для печки, уголь крупный купили, антрацит, приходилось молотком куски расколачивать; дождь только-только перестал, но с кустов фундука капало (уголь под орешник, росший подле дороги, сгрузили), сидит Лариса на корточках — в дурацкой теткиной куртке, на голове шапка дутая, на ногах — три пары носков да калоши, колотит уголь, крошки угольные в лицо летят, с кустов капает: то за шиворот капнет, то на нос попадет, перчатки порвались — пальцы на волю торчат, черные, а угля еще полведра только, а рядом еще одно ведро, пустое, стоит. И дождь, судя по тучам, вот-вот опять зарядит. Такая тоска! Неподалеку Котофей устроился, мокрый весь, вонючий — гуляет. Сидел смирно, Лариса и внимания на него не обращала: сидишь — и сиди. Вдруг что-то сделалось с котом: заорал он дурным голосом и давай кругами ходить вокруг Ларисы. Пригнулся, вроде напасть хочет, и то с одного боку подберется, то с другого, кружит и орет. «Уйди, дурак!» — Лариса ему, и дальше продолжает колотить. А кот мяргнул вдруг дико, изловчился и цапнул ее по руке: аккурат попал в промежуток между рукавом и перчаткой. «Подле-ец!» — бросила ему, нет, не унимается, совсем озверел, вроде хочет прогнать ее отсюда. Да что такое?! А потом глядит Лариса: в сторонке, под соседним кустом фундука, кошечка примостилась: все четыре лапки вместе, и смотрит на нее искоса и… насмешливо. Лариса могла бы поклясться, что насмешливо смотрит и свысока. Эх, мол, ты — а еще Человек! Так рассердилась Лариса, до слез, — такой одинокой себя почувствовала, никому не нужной. И этот туда же!.. Да что ж такое! А она-то так его любит. И он ведь тоже: стоит ей домой его позвать, даже если только вышел на улицу, с любого дерева соскочит, прибежит; и встречает ее всегда и провожает. А тут… Какая-то кошка, выходит, дороже ему. Выхваляется перед ней, власть над людьми показывает, знает ведь, что не тронет его Лариса, сколько он ни бросайся. Предатель!
На другой день, в субботу, Лариса одна дома была, тетка в поликлинику уехала. Прибрала в комнатах — Котофея все нет. Так и не приходил со вчерашнего дня, гулена! Вдруг слышит: скребется кто-то. Открывает дверь: на крылечке кот сидит, в зубах мышь держит. Лариса опешила, Котофей важно вышагивает по веранде, взглянул на Ларису и мявкнул, мышь ей под ноги уронив. Лариса вскрикнула, отскочила. Мышь зашевелилась, пискнула сдавленно, побежала по половице — кот прыгнул, придавил ее к полу, снова поглядел на Ларису.
— Фу, дурак, уходи давай с мышкой своей, я только полы помыла.
Кот ослабил хватку: мышь опять побежала, он дал ей фору — и одним прыжком настиг, обхватил передними лапами, сам прилег, хвостом молотит, следит; потом кверху подкинул — мышь чуть в кастрюлю с супом не угодила, подпрыгнул — на лету поймал, опять подкинул — в Ларису мышь летит. Она завизжала, бегом в комнату — а кот за ней, жертву в зубах держит. Опять подбросил кверху — и все в Ларису метит. В конце концов, погоняв Ларису полдня, кот отгрыз серой пленнице башку, тронул пару раз обезглавленный трупик — и, зевнув, отошел. Ску-учно!
Тетка пришла, замела все, что от мышки осталось, на совок, на улицу выкинула. «Это он гостинчик тебе приносил», — выслушав Ларису, сказала. Хорош гостинчик! Мириться, значит, приходил, задабривал… Ишь, интриган хвостатый!

…Совсем потеплело. И дождь, если и зарядит, — так на день, не на неделю. Конец сезону дождей.
Лариса собиралась на работу, когда услыхала далекие удары: гром, что ли, гремит? Тетка послушала и захлопала себя по бокам, вскрикивая: «Ой, ой! В рельс стучат! Пожар где-то. Ой!» Выбежали на улицу: соседка Катя с бугра машет и орет: «Кошачий дом горит, скорей, скорей!»
Взбежали на бугор, оттуда уж видно: из зарослей дым столбом. Народ на поляне собрался, смотрят все на горушку, переговариваются между собой вполголоса, как на похоронах:
— Пожарных-то вызвали?
— Да вы-ызвали! А толку? Мужики лазили: там уж догорает все. Ночью, видать, загорелось.
Левка, директорский сынок, продекламировал:
— Тили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин дом, — и схлопотал от матери.
— А где ж хозяйка?
— Да нету ее.
— Жалко все ж таки кошек. Живые ведь твари!
— Как не жалко! Вот взаперти-то сидели… Так бы, может, спаслись, разбежались.
— Так, говорят, орали!
— Да, я слышала. — Катя с бугра подтвердила. — Всю душу вымотали. Вот бывают кошачьи концерты в марте, а это в сто раз сильней, так орали, так орали!
— И ведь многуще их там!
— Да. Недавно замолкли.
— И дом-то жалко: хороший, новый совсем. Махонький, правда.

Кошачья Бабушка приехала через день после пожара, шла веселая, соседка Катя рассказывала: видать, не знала еще ничего, не сказали, значит, ей. Катя в окно ее увидала, валерьянку схватила — и следом. Кошачья Бабушка по полю футбольному идет — Катя за ней: «Алевтина Михална, а Алевтина Михална… — Оглянулась Бабушка. — Не ходили бы вы туда». — «Да почему же?»
А соседка не говорит почему, только следом бежит. Кошачья Бабушка на горушку свою ползет, Катя следом поднимается, и все свое: «Алевтина Михална, а Алевтина Михална…» — а сказать толком ничего не говорит, не решается. Под конец припустила Бабушка: бегом бежит, так разволновалась. Так вдвоем и прибыли на пепелище. Сильно, говорит, плакала Бабушка. Ходила по пожарищу, косточки кошек своих искала. Соседке жалко стало ее, взялась помогать.
После слух по селу пошел, что это Белобрововы постарались. Решили вернуть земельку: вначале-то продали задарма, чтоб долг какой-то срочный отдать, чтоб не порешили Пашку. И Кошачья Бабушка дом у них как-то неофициально купила, земля была не оформлена еще, а Белобрововы потом по-тихому на себя землю оформили, а дома как вроде и не было тут никогда: тоже не числился ни в каком БТИ. И Пашку-сантехника, говорят, видели в ночь пожара, околачивался поблизости. Но когда его допрашивать стали, оказалось, что у него алиби: да, мол, приезжал в поселок, но всю ночь провел с Танькой Буравлевой, которая может мои слова подтвердить. И подтвердила!
Больше Кошачью Бабушку никто здесь не видел.
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Глава IV
Сказка для маленькой гостьи

Около восьми часов пришла Надежда — дочка Кати с бугра, привела свою мелкую, Оксанку.
— Мы с Валеркой в кино собрались, в город, такой фильм хороший: про людей X, последний, а мама, как назло, тоже в город укатила, к Алешке. Ты бы не посидела с ней, Лариса?
Лариса книгу в сторонку отложила, кивнула. Тетка с вязанием подошла:
— Садись, Надя, посиди с нами.
— Да нет, теть Кать, опоздаем, — покачала головой. — Ой, ну до чего у вас Лариска домоседка, до чего скромница!
— Да я и то говорю ей: сходила бы куда-нито. Сидит и сидит: чего высидит?
— Обычно-то нынче «Вконтакте» сидят, а она так просто?
— Не, наша ни с кем не контактирует.
— Надо ее с нашим Алешкой познакомить. Тоже домосед такой.
Лариса фыркнула.
— Теть Кать, Оксанка, если спать захочет — вы уложите ее, Валерка унесет потом.
— Ладно, ладно, иди уж, женщина X.
Тетка передачу пошла смотреть по телеку, Лариса с Оксанкой осталась.
— Сколько тебе, Оксана, лет?
— Пять.
— Ты в садик ходишь?
— Хожу.
О чем еще с ней говорить?
Сидит на диванчике, ноги свесила, платье на коленях расправила. Серьезная такая, челка аккуратно набочок зачесана: тоже, наверное, домоседка будет.
— Рисовать хочешь?
Хочет. Перебрались к столу, рисовать.
— А у моей мамы тоже платье такое есть, и еще лучше, — обратила внимание на Ларисино платье, на соседнем стуле валявшееся.
— Да, да, да, — согласилась Лариса.
Тетка пришла, принесла конфет на тарелке:
— Угощайся, Оксаночка.
Оксана взяла конфету, спасибо сказала и прибавила:
— А у нас тоже такие есть, и еще лучше.
— Да, да, да, — согласилась Лариса.
Конфетами увлеклись, отложили рисование. Вдруг Котофей на крыльце заорал, Лариса вышла на веранду, пустила его. Кусок хлеба черного навернул (черный хлеб — любимая котова пища, никакого «вискаса» не надо, был бы черный хлеб!), к ним прибежал. Посреди комнаты развалился, пузо кверху, лапы развесил, а правую переднюю кверху тянет, одним глазком наблюдает: смотрят ли на него, заметил, что смотрят, мявкнул умиротворенно и закрыл оба глаза.
— Какой смешной! — подскочила к нему Оксанка, на руки схватила, чтоб покачать, — и вскрикнула, выпустила.
— Укусил?!
— Да-а, — но смеется.
С Котофеем дело пошло веселее: кот по комнате носится, шарик пластмассовый гоняет, в зубы его возьмет, на стол с ним заскочит, выпустит. Шарик по столу катится, на пол упадет — Котофей скок за ним, подденет лапой — шарик летит. Кот его догоняет, Оксанка следом бегает, визжит. Набегались, уселись на диване. Кот лапы вытянул — заснул, Оксанка рисунки взяла, смотрит: на листке — бугор желтый, на бугре домик стоит, под бугром — еще один.
— А кто тут живет? — спрашивает.
— Здесь — Оксаночка.
— А тут?
— А ту-ут? Тут Котофей наш, по прозванию Великолепный, и знаешь ведь нашего петушка?
— Зна-аю, клювачий такой…
— Ага. И петух Петрович-кровь-с-молоком.
— Почему: кровь-с-молоком?
— А ты видела гребешок у него какой? Красный, как кровь. А оперение молочной белизны. Конечно, пока в пыли не вываляется. Ну, слушай: жили они, значит, жили и очень между собой дружили. Водой не разольешь. Петрович в основном дома сидел, на фрилансе потому что, а Котофей на охоту ходил.
— На работу…
— Ну да, на работу. Вот, только Котофей уйдет, проведает про это Лиса… ее Лариса звали— и прибежит. Станет под окошко и давай петушка выманивать, в гости зазывать.
— Это она его съесть хочет…
— Ну да. Кот петуху говорит: «Петрович, я, если уйду на работу или там поразвлечься, ты, гляди, не высовывайся в окошко-то, не верь Лисе». Но Петрович очень уж доверчивый был, простодырый, как моя тетя говорит: обманывают его, обманывают, а он опять верит. Высунется в окошко: Лиса Лариса его сцапает и уволочет, а петух давай тогда свою припевку кричать…
— «Котик, мой братик, несет меня лиса в дремучие леса, за высокую гору, в темную нору», — залпом выпалила Оксанка (небось в садике научили, а может, бабушка постаралась).
— Во-от, ты знаешь: молодец! Кричит он так, кричит, весь голос сорвет, пока Котофей прибежит да спасет его. И так бессчетное число раз. Но ведь вечно так продолжаться не может! Котофей Великолепный и говорит Петровичу-кровь-с-молоком: «Петрович! Нельзя же всем верить! А вдруг в следующий раз я не поспею вовремя: что тогда?» — Но Петровичу все как об стенку горох: только вздыхает. Вот ушел однажды кот на охоту, явилась опять Лиса, вызывает Петровича, выманивает: «Петя-Петя, петушок, золотой гребешок…
— Шелкова бородушка, маслена головушка…
— Да. И снова давай в гости зазывать, разные разности обещать. А Петрович ей: не верю, мол, тебе, знаю, чем все это кончится. А Лиса-то разобиделась, головой качает: не веришь, значит, говорит, Петрович-кровь-с-молоком? Обижаешь, говорит, не ожидала, говорит, от тебя! В то самое время, когда совесть во мне проснулась и человечьим языком заговорила, когда бы и поддержать меня морально, поверить мне, чтоб не терзалась я прошлой виной, а загладила бы ее, — ты… Ну, и так далее. Петушку стыдно стало, он и высунулся в окошко. А Лиса его под крылышко берет и…
— И?!
— И вправду в гости ведет. Петрович-то вернулся из гостей, Котофею рассказывает-заливается, как его в гостях встречали, как пиццей потчевали, кока-колой поили, крыльями себя по бокам нахлопывает, восторгается: и чего только у этой Лисы нет: и ноутбук, и телефон «Apple» последней модели, и смартфоны с айфонами такие и сякие. А Котофей только вздыхает у себя на печи: «Ох, не кончится это добром, ох, не кончится!» — да шипит, когда Петрович иностранные предметы вслух употребляет.
— Ох, но ведь это только второй раз еще… Опять Лиса придет?
— Ох, второй… Вот опять ушел Котофей по работе в лес, на этот раз на очень дальнюю сторонушку, Лиса про то прознала — и тут как тут, под окошком. И глупый, доверчивый Петрович без долгих приглашений в окошко высунулся. Лиса его сцапала и уволокла. Сколько ни кричал петушок, сколько ни выкликал котика, сколько ни стыдил Лису — все понапрасну. Котофей на дальней стороне ничего не услышал, а Лиса только молчала да все крепче, крепче глотку Петровичу сжимала. Принесла домой и слопала. Котофей, как узнал про то, хоть сильно опечален был, но все-таки сказал: «Я же говорил…» И я на поминках была, мед-пиво пила, по усам текло, да в рот не попало. Тут и сказке конец, а кто слушал — молодец!
— Это потому, что у Петровича мобильника не было, надо было хоть самый дешевенький купить ему, кнопочный, как у моей бабушки! — сказала осуждающе Оксанка.
— А в том лесу связи нет, мобильник бы не помог! — оставила за собой последнее слово Лариса.

Глава V
Злой мужик

Лариса в сопровождении кота шла домой, входя в калитку, увидела на крыльце чьи-то чужие калоши: большущие. Дверь отворила: на веранде за столом тетка с Урсихой сидят, чай пьют с инжировым вареньем. Тетка торжественная, нарядная: не в обычном байковом халате, вытертом на животе до белизны, а в темном платье с белым воротничком, поверх платок накинут, с блестящей прошивкой, волосы в пучок заколоты, только носки на ней всегдашние — шерстяные самовязки с подшитой, чтоб не протиралась, подошвой: можно на тапочки наплевать. Сидящая спиной к двери Урсова обернулась:
— Вот и Ларочка пускай скажет…
— А что такое? — Лариса, совсем сбитая с толку, сумку на пол опустила, кот тоже пасть разинул: мяргнул вопросительно.
Тетка же ни гугу, сидит важная, губы поджала, скатерку теребит и смотрит в сторону.
— Вот скажи, Ларочка, долго ли тетя твоя одна жить будет?
— Как одна? Разве она одна живет?
— Ну, ты не в счет. Ты — отрезанный ломоть. Тебе уж двадцать лет…
— Девятнадцать. — Тетка голос подала.
— Ну, пускай девятнадцать, — Урсиха живо к ней повернулась, — дак ведь сейчас замуж-то ранешенько выскакивают. Небось уж половина Ларочких ровесниц замужем? Если не больше, да, Лар? А уйдет она, и останешься ты куковать. Одной-то ой-е-ей ведь как тяжело!
— Дак ведь мне уж шестьдеся-ат! Куда мне замуж-то соваться! Ведь уж старуха я, старуха! — проникновенным басом восклицала тетка, готовясь зачем-то реветь.
— Шестьдесят? Да вон на Измайловке в семьдесят восемь замуж выскочила. И ничего — живут. Это ведь только, чтоб скучно не было, да и хозяин нужен в доме, ой, как нужен!
— Вон у нас хозяин-то! — усмехнулась тетка, передумавшая рыдать, и кивнула на Котофея, развалившегося на подоконнике. Урсова повернулась поглядеть на кота, головой покачала:
— Это ведь не шуточки, Катя, серьезное дело! А котика вы не у Раи Зозули случайно брали? Говорят, у нее помет был от дикого кота: она ведь в лесу, почитай, живет, вот дикий кот к ее кошке и повадился: потому все котята вышли шелапутные.
Тетка вскочила с места, похлопала себя по бокам и еще головой покачала, кивая значительно Ларисе: мол, а я что говорила?! Хотя ничего подобного она не говорила.
— С хозяйством не тяжело ли одной? — вернулась к прежней теме Урсова.
— Ой, как тяжело! — согласилась, опускаясь на место, тетка.
— То-то же.
— Да что хоть за человек-то? — Тетка понемногу сдавалась.
— Хороший человек, — заторопилась Урсиха, — самостоятельный. Работящий. Он тебе тут все-все отделает, не узнаешь халупу свою. — И, наклонясь к тетке, заговорила вполголоса: — Свой-то дом он продал, к детям подался, но не ужился, видать, со снохами, а денежки-то тю-тю: прибрали уже к рукам детки-то. — И, распрямившись, уже обычным голосом: — Вот и мается! Жалко мужика. Прими: посмотришь, как оно. Не понравится, долго ли указать: вот Бог, а вот порог. И все дела! Ты его сразу-то не прописывай… а то знаю я тебя, добрячку.
Так появился в доме мужик по имени Дядь-Вить.
Небольшой такой, крепенький оказался мужичонка, с бесцветным лицом и короткими ногами. Штаны носил широченные, на два размера больше, чем нужно, и спадали они с него, свешивались на заду, чуть не до колен. С теткой жить они стали дружно: жить-поживать, да добра наживать. Хозяйственный оказался мужичонка, живо-два туалет трухлявый разломал — новый поставил, из кирпича; тетка денег дала — на веранде пол прогнивший сменил, в комнатах обои новые наклеил, в огороде теплицу построил с отоплением, цветов там насажал: тюльпанов да гиацинтов, цветы расцвели — два чемодана откуда-то приволок, наложил туда цветов, корни влажной тряпкой обернул и к празднику укатил куда-то в Россию, распродал там цветы по невиданной цене, деньги в доллары перевел и на книжку положил. Вокруг грецкого ореха стал ходить, вверх голову задирать — как лиса на виноград, ходил так, ходил, непорядок, решил: ствол на их стороне, а весь доход кому-то достается; позвал мальчишку соседского, Кольку, тот залез на дерево — давай орехи собирать, несколько дней собирал. Дять-Вить ему за это в кулек из-под сахара-песка орехов с верхом насыпал: «Ешь на здоровье…» «Да на фига они мне», — Колька сказал. Видать, не так рядились расплачиваться.
Тетка сердилась: «И чего ты, Лариса, дуешься, не умеешь ты людей ценить, ведь тебе же платье новое купили, а ты ходишь как обдергайка, вроде надеть нечего. Вот куда то платье девала? Чтоб носила. А то от людей стыдно — все в одном ходишь. Как скажут, бедно ты держишь ее, Катя, вот что значит не дочь-то! А зачем это мне. Тебе купили платье — носи. И джинсы еще купим». Путано как-то стала изъясняться тетка.
Котофей с Петровичем невзлюбили Дядь-Витю. Привыкли, что они тоже члены семьи. А Дядь-Вить сказал, что разбаловали животных, места своего не знают. Он их живо-два порядку научит. Кота с петухом он не то что за равных себе, а и за меньших братьев не считал. Бегают возле его ног какие-то: ну ладно, бегайте, только под ноги не попадайтесь — чтоб от греха подальше.
Котофей, тот и прежде был мужененавистником: мужчин-то в доме отродясь не водилось, и он к шуму, ими производимому, был очень неравнодушен. Как заслышит зычные мужские голоса да топот мужских ног, сейчас под кровать забьется или под стол и выглядывает оттуда. Но мужчины в доме появлялись редко, и потому кошачья реакция была только поводом для смеха. Очень уж не похож становился кот на себя обычного. А дело вот в чем оказалось: на мужчин у него было что-то вроде аллергии.
Услышит: Дядь-Вить на крыльце сапоги обколачивает друг об дружку, грязь оббивает — скорей под стол лезть, и облизывается там, вроде натыкали его мордой в какой-нибудь его грех. Потом понемногу привык. Но старался обходить Дядь-Витю стороной, особенно когда тот учить его взялся: своровал сосиску — отведал дядиного сапога, на диван залез — то же самое, на стол заскочил — за ушко и на солнышко. Если Ларисы нет — хоть вовсе домой не заходи. Мстительный и памятливый на обиды кот не мстил Дяде, видно, рассудил, что силенок его малых на это не хватит, а себе же выйдет дороже, еще и на улицу выкинут, а Кошкин дом сгорел, куда подашься? — махнул на все лапой.
Зато Петрович дрался как лев. Оставил кто-то калитку открытой — петух нырк во двор, важно к крыльцу подошел — идет, лапы высоко вскидывает, как солдат на параде: кококая, по ступенькам взобрался, скок-поскок — и наверх, за ним его куриное семейство следует, кудахчет-переговаривается на ходу: «Никто не видит? Нет, никто не видит. Вот и хорошо, ко-ко-ко». Дядь-Вить в это время на веранде чай пил. Только петух в дверь сунулся, поднялся он: «Эт-та куда еще?» — и получил Петрович такого пинка, какого в жизни не получал, переметнулся через собственную голову с царской, о семи зубцах, короной — и на бок надутый у крыльца упал, лапы протянул. Курочки переполошились, закудахтали на всю округу. Петрович на ноги встал: скорей в калитку. От стыда подальше, но заметку в памяти сделал. С тех пор перекрестился честной люд, избавившись от напасти: никого теперь Петрович не трогал, ни на кого внимания не обращал — идите куда хотите, целый день Дядь-Витю караулил. Увидит с бугра: выходит ворог из калитки, крылья раскинет — бегом вниз, налетит, как ястреб, и давай клевать. Дядь-Витя вооружился: хворостину выломал из молодой фундучной поросли. Гибкая получилась хворостина, длинная. Петрович его клевать — Дядь-Витя хворостиной бить. Петух, кококая, подпрыгивает высокуще, лапы растопырит — налетит, и лапами когтистыми орудует, и клювом, и крыльями — Дядь-Вить, матерясь, хворостиной его, хворостиной! Петрович громко вскрикивает от боли, но не сдается. Потом Дядь-Вить лопату взял… Петровича, всего в крови, Лариса спасла.
Отлежался петух, выздоровел — поумнее стал, изредка теперь нападал, в основном силы копил да кококал встревоженно, завидев Дядь-Витю, оповещал округу — ворог идет, злой ворог, берегись!
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Глава VI
Гнев главного бухгалтера

И кто только придумал эту работу И что она за такая разнесчастная Лариса — вечно у ней все не так. Два года работает в бухгалтерии и никак не может привыкнуть. На работу идет точно в тюрьму. Отсидела свой срок: с восьми до пяти — и на свободе. Хотя комната их совсем на тюрьму не похожа: всюду цветы, на стенах плакаты, в окно — окно, конечно, без решеток, во всю стену — смотрит одним синим глазком море. Ларисин стол как раз напротив окна. За окном — солнце, жара. А у них в комнате — кондиционер. Мимо окна отдыхающие ходят, черные как арапы, а у них в бухгалтерии никто еще не загорел, на море кто по разу был, а кто и вовсе не был.
Сиди за столом, согнув спину перед компьютером, а лето проходит. И жизнь проходит. Компьютеры уже по ночам снятся, и во сне Лариса считает в программе 1C «Бухгалтерия»: количество отдыхающих, прошедших за день мимо окна, общее количество кошек, населяющих город, петухов — в масштабе края, количество компов в стране.
В бухгалтерии Лариса самая младшая, и, как младшей, ей приходится бегать в магазин — обедают тут же, да еще чай пьют раза по три в день. До обеда дожить — самое трудное, после обеда уже полегче будет, а как доберутся стрелки на часах до четырех, совсем хорошо, женщины разговоры заведут: у кого как дети устроились, у кого какой муж — пьющий, не пьющий, хозяйственный — все для дома, или наоборот; про двойки детей, про то, как не слушаются, да про то еще, кто как синенькие готовит, спорят — дольками их лучше жарить или икру делать. Глядишь — стрелки уже на пяти. Ура — домой!
На улицу выбежишь, до вокзала скорым шагом доберешься, дождешься автобуса, пятьдесят минут потрясся в нем — и дома. Теперь главное — забыть, что завтра опять на работу.
И что за дурочка была Лариса — школу не ценила. Побыстрей мечтала вырваться из школьных стен. Разве сравнишь школьную жизнь и нынешнюю? Весело было, друзья были, подруги. А сейчас ничего и никого. Друзья, подруги разбрелись, разъехались кто куда — вроде шапкой-невидимкой огромной накрылись. А Лариса так и осталась. Одна. Два года прошло после школы, а кажется — два месяца; ничего-то за эти два года не произошло. Просто удивительно. Когда в школе училась, каждый день что-нибудь случалось, один день не похож был на другой. А сейчас жизнь как пунктирная линия: черная черточка — ночь, промежуток — день. И ведет эта линия в никуда. Так поняла Лариса.
Может быть, во всем виноват разнесчастный Ларисин характер? С людьми тяжело сходится, к новому человеку подолгу привыкает, дичится новых людей. Пригласят ее на свидание… нет, вначале-то, наоборот— наизнанку себя выворачивала, настежь душу распахивала, смотри: все, что у меня есть, — твое; все о себе выкладывала, говорила-говорила, боялась остановиться. Сейчас, вспоминая, краснела Лариса, видела, как приукрашивала себя — хвасталась, лучше хотела казаться. Стыд-позор.
И ничего у нее почему-то не получалось. Раз сходит на свидание — больше не приглашают. Наглухо тогда захлопнула дверь к себе, с грохотом захлопнула, на ключ дверь замкнула и ключ выкинула — никто не заберется. Никто и не пытался.
Только дома никаких укреплений вокруг себя не возводила. Дома она была настоящая, без фокусов. Глупая так глупая — умную из себя не строит, не перед кем, здесь ее любят и такую; больно — слез сдержать не пытается; весело — хохочет до упаду, не пытаясь представить, как выглядит со стороны. И на дикие ее выходки дома никто внимания не обращал, да и дикими они никому не казались. Нежность накатит, возьмет и наскочит на двоюродную сестренку, что у них гостит, боком, как петух, пытаясь забодать ее головой; с котом соревнование устроит — кто лучше выводит мартовские рулады: Котофей или она; после углубленности в себя, перед возвращением в действительность, издает языком странный звук бл-лы-лым — и не нужно язык прикусывать, никто не оглянется на тебя, не смерит взглядом. Нет, не нужно было дома возводить вокруг себя укреплений.
За пределами дома была одна жизнь, дома — другая. Дома чуть не самыми важными людьми были кот да петух, а попробуй скажи об этом за пределами дома — засмеют. Но что же делать, если это в самом деле так. Так уж получилось. Нет у Ларисы любимого, нет ребенка, нет подруги. Одна тетка есть, да кот Котофей, да Петрович-пе-тух. Вот такая уж она, Лариса, смешная. Но это дома так. А за пределами дома не помнит Лариса о петухе и коте. Там свои, людские заботы. Есть два уровня жизни, Лариса решила: верхний — уровень людей, и нижний — животных. На корточки присядешь — и прикоснешься к нижнему уровню. Вот дома и живет Лариса, в основном на этом нижнем уровне, где жизнь по колено. Что поделаешь! А во весь рост поднимется — и не помнит, что нижняя жизнь существует. Опустится на корточки — заботы верхней жизни забудет. Чудно. Где-то Лариса прочитала, что, чем выше уровень цивилизации, тем человек дальше от равенства с животными. Да уж, какое тут равенство, когда живешь, как в детскую игру играешь: то присядешь, то встанешь, то встанешь, то присядешь. Еще Дядь-Вить этот появился, нарушил домашнюю гармонию, при нем срочно надо вскакивать с корточек, не дай бог, не успеешь.
А сегодня в верхней Ларисиной жизни неприятности: от главного бухгалтера нагоняй получила. До слез ее главная довела. Делали они квартальный отчет — как всегда, в страшной спешке, комп завис, главная продиктовала Ларисе цифры. Лариса эти цифры записала, а цифры не те оказались. Главная на Ларису давай кричать, откуда она цифры — с неба, что ли, — взяла?! Лариса сказала, откуда, главная давай отпираться, мол, не могла она такого сказать, мол, она главная и никогда не ошибается, сколько лет главбухом проработала, а Лариса без году неделю работает, едва программу освоила, а туда же — учить ее.
«Фу, змея», — бормочет Лариса по дороге домой. Добралась до дому — никак не успокоится. Все обиду свою теребит, рану себе растравляет да разнесчастную судьбу проклинает. Одно утешение, что завтра выходной.
Дядь-Вить в огороде сооружение какое-то возводит, никак, еще одна теплица будет? Загодя Дядя к зиме готовится.
— Ты чего не ешь совсем? — Тетка подошла к ней.
— Не хочется…
— Совсем есть перестали! И кот вон тоже второй день в рот ничего не берет. Отощал совсем. Не заболел ли?
— Выздоровеет…
— Выздороветь-то выздоровеет… Я вон анальгинчику ему в колбаске подала — так ведь не съел, гад, даже колбасу не жрет. Верно, отравился… Дерет его как не знай кого.
— А где он?
— Да на улице где-то.
Скоро Дядь-Вить из огорода пришел, с ним и Котофей. Оказывается, лежал под дверью — и не орал, не просился. «Он давно уж тут лежит», — Дядь-Вить сказал. Кот и вправду совсем отощал: да ведь летом он обычно такой тощий. Но Котофей почему-то и ходить не может: зад волочит, ползком ползает. Мяукает лишь изредка — и тоненько, жалобно. И рвет его… «Небось прибил кто-то», — глядя на кота, высказал предположение Дядь-Вить и отвел глаза. Стало кота рвать — Лариса на улицу его понесла, под мышки взяла, удивилась, до чего легкий стал, как котенок, она его просто взяла, а он заорал как ненормальный, будто ему на хвост наступили. Лариса кота на улице оставила, сама домой ушла: и чего орать?! Опять села думу думать. Нет, нужно из бухгалтерии этой уходить. А куда? Что она еще умеет? Только цифры в компе считать приучена. И куда ей деваться?..
Про то, что кот так на улице и остался, вспомнила только в постели: встала, принесла его. Когда брала на руки — опять заверещал. Она его держит под мышки — он вытянулся во весь рост, висит. Что такое с котом, неужто правда сволочи какие-то камнем запустили? Положила его на веранде на подстилку, завтра решила взяться за его лечение.
Назавтра кот был все такой же, собралась везти его к ветеринару. Анальгином-то его или антибиотиками не накормишь — тетка ведь пыталась уже, он же только травы признает. Между делом нашла в компе очередной сериал «Во все тяжкие», до того интересный — сил нет оторваться, про кота напрочь забыла. «Вот досмотрю серию и пойду к ветеринару», — подумала. На Котофея взглянула: где его оставили, там и лежит. Глаза закрыл, мяукать совсем перестал. Надо его на солнышко, решила, пускай погреется немножко.
Взяла под мышки — опять он кричал, висел подбитой уткой. Вынесла кота во двор, положила под окошко — чтобы выглядывать, смотреть, на месте ли он. Пошла, оглянулась: как положила, так и лежит, не шевельнулся даже, а взгляд ей вслед — тоскливый… Посреди глаз — черные штрихи. «Коти-ик», — позвала, он рот открыл, а не смог мяукнуть в ответ. Отвернулся, закрыл глаза. «Ничего, вот досмотрю серию — и пойдем к ветеринару…» — сказала, хотя неприятно ей было думать, что нужно идти куда-то, ветеринара этого искать, где он принимает-то, она даже не знает, да и, говорят, трудно его на месте застать: все по вызовам. Может, так выздоровеет… Всегда ведь выздоравливал. Но некогда было Ларисе особенно долго раздумывать про кота — очередная наркоманская серия пошла: не оторваться. Раза два к окошку подбегала: лежит. Потом засмотрелась — очень уж хороший сериал, вспомнила про кота — подбежала к окну: нету! На улицу выскочила, туда-сюда глянула: нету! Далеко ведь не мог уползти… Она же только что в окно смотрела — тут он был. Все кусты обшарила, грядки обошла — нету. Под сарай заглянула, в курятник заскочила, к Дядь-Вите подбежала: «Не видал Котофея? Он не мог, не мог далеко уйти, он — где положишь, там и лежит. Не мог…» — «Не-ви-дел!» — отвернулся. Проскочила остов теплицы насквозь: нету, нету, нету. Еще раз, не торопясь, весь огород обойти, только не торопясь, планомерно, под каждый куст заглянуть. Замяукал кто-то? Котик? «Котофей, обормот, ты где?» Нет, не Котофей это — чужой кот. Улицу надо осмотреть, дорогу. Бугор, дорогу, соседские огороды — все осмотрела. Нету. Пропал кот. Надо подождать, подождать до вечера, до завтра подождать, сколько раз так пропадал — приходил ведь, придет еще. Не может не прийти!
Но ни вечером, ни назавтра кот не пришел, не пришел он и послезавтра, и через неделю, и через месяц. Он совсем никогда не пришел.
Лариса долго плакала, опухла вся: если кто в дом заходил — пряталась, чтоб не пугались ее. Дядь-Вить смеялся. Потом она узнала, что кот был болен чумкой, что отнеси она его к ветеринару — пара уколов, и он был бы здоров. И Дядь-Вить, выходит, в гибели Котофея был совершенно не виновен. А она ведь его подозревала… А виновна была только она, Лариса.
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Глава VII
Продажа петуха

Осенью нашелся Котофеев труп. Лариса у окна сидела, читала. Зачем-то оторвалась от книги, взглянула рассеянно в окно, сквозь сетчатый тюль видно: Дядь-Вить по огороду поднимается, в руке что-то несет. Корягу какую-то черную, сырую (только что дождь прошел), с четырьмя сучками, за один сучок и держит корягу… И вдруг на глазах ее черная коряга превратилась в черный кошачий труп, закоченевший в корягу.
Тетка к Дяде подбежала, на окна стала указывать, руками на него замахала: уноси, уноси скорей, не дай бог, Лариса увидит, расстроится опять… Унесли.
Лариса все в окно смотрит. Все видит Дядю, как он за лапу раскоряченный трупик несет. Мокрый труп-корягу…
Видно, рвало его — стоял, лапы расставив, так и умер.
Уполз умирать… А Лариса не нашла. Решил, что выкинули его, на смерть послали, чтоб на воле умирал, не пачкал дома. И уполз. А она не нашла…
Осенью же продали петуха.
Накопил Петрович сил и в очередной раз накинулся на Дядь-Витю. Тот без вички шел и лопаты под рукой не оказалось, стал, грозно матерясь, отшвыривать петуха, тетка увидала бой петуха с Дядь-Витей, прибежала Дядь-Вите на помощь. Петрович сгоряча и ее клюнул — да попал в венку на кисти руки, тетка запричитала, домой побежала йодом руку смазывать.
Вечером вся семья за чаем собралась, судьбу петуха стали решать.
— Зарубить, зарубить его надо. Я давно говорю, — первым высказался Дядь-Вить.
— Да хоть уж продать, — тетка, прихлебывая чай, смягчила приговор, — народ вон тоже жалуется, проходу от него нет.
Лариса просила оставить петуха. Тетка сердиться стала:
— Тебе петух тетки родной дороже! Чуть калекой не сделал.
И Лариса махнула на все рукой — делайте что хотите.
В воскресенье у корыта с зерном поймали петушка, посадили в хозяйственную сумку. Сумка мала для Петровича — голова на длинной шее наружу торчит, «молнию» на сумке до самой шеи застегнули, перья прищемив. Петрович притих — это его-то, хозяина всей округи, в какую-то сумку, как бутылку молока, засунули. Притих и испугался. Присмирел. Гребень-корона кровью налился. Сидит в сумке, пошевелиться не может — замок «молния» перышки тянет — не кококает, только мигает затравленно.
Сумка на крыльце стоит, курочки вдоль забора фланируют, на хозяина своего покоренного смотрят — Петрович, увидев их, голову в шею втянул, глаза закрыл. Долго тетка собиралась на базар — сумка все на крыльце стояла. Лариса вышла на крыльцо, присела перед сумкой — петушок открыл глаза, посмотрел на нее, погладила его по головке, по шейке. «Ко-ко-ко, — сказала ласково. — Ко-ко-ко?»
Не отвечает петух, опять закрыл глаза, бороду, жаром горящую, повесил.
Собралась тетка, приоделась, подхватила сумку, ушла.
«Ведь все равно его зарубят, если клеваться будет… Хоть бы уж не клевался», — тосковала Лариса.
Вечером тетка вернулась, рассказывает:
— Смирный такой стал, я его на веревочку за лапку привязала, ходит, кококает. Ребятишки маленькие подбегали, гладили его. Купили его абхазы из Абхазии. На машине, как барина, увезли. Черная машина, импортная, новая. Там и молодые были, а покупала старуха. Хорошая вроде старуха — вся в черном. Сказала: «Нет, не зарубим, держать будем, петух нужен».
Лариса вздохнула с облегчением.

Осень. За окном дождь, за окном бугор — желтый, скользкий. Лариса у окна сидит. Видит: на бугре петушок стоит беленький, с алой короной на голове, смотрит пристально в окошки, лапу вопросительно поднимет — то одним глазком посмотрит, то другим: как вы там живете?.. На подоконнике красавец котик лежит, глядит загадочно в окошко. Петушок громко — на всю гору слыхать — кококает, кот мявкает в ответ. Мигнула Лариса — и все исчезло. На подоконнике, кроме цветка в горшке (цветы, как кошачьи глаза, с продолговатыми зрачками посредине), нет ничего. Пустой бугор затянут прозрачным полотном в прозрачных рябинках дождя. Тоска… А как ее убить?! Прекратилась нижняя жизнь. Не с кем душу отвести…
Смотрит Лариса в окошко и песенку поет:
Котик, мой братик,
Несет меня лиса
В дремучие леса,
За высокую гору,
В темную нору.
Как заклинание:
Котик… мой братик…
Несет меня лиса
В дремучие леса,
За высокую гору,
В темную нору…
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Рассказы
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Найти ветерана

Накануне 9 Мая в школе организовали акцию «Найди ветерана!». А то все и всюду всякие акции придумывают, а наша сельская школа чем хуже?! Живого ветерана найти теперь очень сложно, ведь после Великой Отечественной войны сколько уж лет миновало, малехонько фронтовиков осталось. Днем с огнем не сыщешь. Все наперечет. Мои прадедушки погибли на войне, поэтому пришлось смотреть по сторонам, чтоб найти не охваченного другими школьниками живого ветерана. Вернее, ветераншу. Неподалеку от нас, на отшибе, живет старуха Нина Портнягина, ей уже больше девяноста лет, но она бодрая такая, сама всюду ходит: и в магазин, и так, погулять. Вот мы с Серым ее и «нашли». Серый — это мой двоюродный брат и сосед: мы в одном доме живем, только на разных половинах (и Серый — почти что я, мы с ним с пеленок вместе). Я Серому и говорю про бабу Нину Портнягину, мол, давай ее найдем, пока другие не перехватили. А он ржет, мол, какая же она ветеранша?! А я ему: самая настоящая, она ж контуженая, а где ее контузило, если не на войне? Серый еще посопротивлялся немного, мол, ее ж показывать никому нельзя, на сцену не выведешь, в город на «Бессмертный полк» не повезешь, да она и не пойдет, испугается. Но я его уломал, говорю: «Это все дело десятое, это пускай они думают, что с ней делать, как ее показывать, куда вести, а наше дело маленькое, сказали: «Найди ветерана!» — вот мы и нашли. Все, короткий разговор». А то у нас опять неуд по поведению за год выходит: с найденным ветераном точно будет «хор.», а то и «отл.».
Серый долго вздыхал, что засмеют нас, и Лена заругается (он мать просто Леной зовет, ну и я вслед за ним).
— Про Лену я не подумал: в самом деле, неизвестно еще, что она скажет?!
Ладно. С Леной кое-как уладили, она, конечно, поморщилась, но ничего не сказала.
Вот мы с Серым надели чистые рубахи и отправились к бабе Нине Портнягиной, чтоб дать ей знать, что она теперь наша персональная ветеранша, что мы ее нашли и застолбили, и чтоб других школьников гнала со двора (а она это умеет). Правда, Серый опасался, что она и нас погонит, но я купил чипсов, чтоб угостить ее, авось что и выйдет, продавщица в лавке говорила, что она чипсы тоннами покупает.
Летом мы мимо ее домика по сто раз пробегали: он стоит на спуске к водопаду (до моря еще доехать надо, а водопад — вот он, под носом). Домик-то примечательный, похож на вигвам, оттого, что со всех сторон под крышу обставлен кольями: не видать ни окон, ни дверей. Не дом, а избушка Бабы Яги, разве только без курьих ножек. И там, в вигвамной темноте, сидит она, баба Нина. Даже телевизора у нее нет, чтоб смотреть «Давай поженимся!», как все старухи делают. Потому что свет она проводить отказалась, чтоб не платить электросетям, и водопровода у нее нет: по воду ходит на ручей, и печка, говорят, плохонькая у ней совсем, вот-вот развалится. Топила бабушка чем попало: стружки на пилораме собирала, опилки, обрезки от досок тащила потихоньку Один раз я видел, как дядя Петя Бронзов застукал ее с большим обрезком от стропила. Положи, говорит, где взяла. Она, ни слова не говоря, положила и сразу ушла. И, только поднявшись на дорогу, повернулась к нам и, с высоты дороги глядя на пилораму, на дядю Петю, смачно плюнула в нашу сторону.
Что она там делает в темноте, думал я. И что вообще можно делать в темноте? Даже читать нельзя. Разве только вспоминать. А о чем она вспоминает? И как это происходит? Что она, так вот сидит посреди дома и целыми днями думает? Мне представлялось, что сидит баба Нина на толстом круглом чурбаке, сверху гладком, будто отполированном, потому что садятся на него (и встают тоже) уже много-много лет.
Вообще-то мы с Серым боялись бабу Нину, когда были маленькими. Еще в прошлом году боялись. Играешь в ножички, никому не мешаешь, или куришь потихоньку, сидишь уж в таком укромном уголке — ни один взрослый не отыщет, и тут на тебе: является, да так тихо подкрадется. Мы скорей ножичек в карман (или сигарету за спину) и сидим как ни в чем не бывало, да только ее наши ножички, сигареты или даже карты (мы в дурака с Серым дулись) ничуть не волновали. Стоит она над нами: седая, лохматая, в мужском пиджаке (рукава подвернуты до локтей, потому что лето, жарко же), глаза стылые, сердитые, зрачок точечный совсем, и носом швыркает, как будто у нее грипп и сильнейший насморк, только это не насморк, это у нее после контузии: носом дернет — и верхняя губа, и ямка под носом, и нос — все набок перекосится, так что, где был анфас, там теперь профиль, причем безо всякого поворота шеи.
— Ребяты, — говорит баба Нина, — на водопад нынче ни ногой: что там делается! Гляжу на небо — глазам своим не верю: парашюты, парашюты, да столько много! И люди на стропах висят. Десант там высадился, на водопаде. Автоматчики. Не ходите туда, ребяты, не надо.
Мы, конечно, ржем, не верим. А все ж таки страшно: кто его знает, вон что в мире-то делается, а вдруг и у нас началось?! Мало ли: из Турции али с Украины привет прислали. А то и НАТО забаловало.
А то подойдет к продавщице и рассказывает:
— Оля, там мимо моего дома танки едут. Целая колонна. Ты уж сообщи куда следует. А то у меня и мобильника нет. А ты позвони, позвони.
Продавщица делает вид, что звонит, — и баба Нина успокаивается, тихо-мирно отправляется домой. Мы как-то подслушали их разговор и побежали следом, темно уже было, совы ухают, светлячок нет-нет промелькнет, как трассирующая пуля, а танков нет. Мы, дураки, кричим:
— Баба Нина, а где ж танки-то?
— А проехали уже, наши их задержат, гранатами забросают. Ничего, ребяты, не боитесь.
А то еще моей маме сообщила, что на водопаде подводная лодка, — а там заводь такая мелкая, что дядя Вася Каландов (он двух метров росту) стоит, о дно опираясь руками: вот она его за подводную лодку и приняла. Долго бегала, сзывала народ поглядеть на подводную лодку. Его после так и прозвали: Вася-Подводная Лодка. Ну, удружила мне Портнягина, ругался.
Мы ее боялись еще в прошлом году, а в этом она стала нас бояться. Она ведь больших пацанов не больно жалует.
Лет пять, что ли, назад тинейджеры сельские то ли напились, то ли наширялись — Шура-Шницель заводилой — и стекла у ней в доме побили. Шура говорил потом, по дурости, мол, скучно было, возвращались с водопада, тут Портнягиной дом на пути, че-то ржака напала, вспомнили про танки да парашютистов, решили попугать бабку Ну, и попугали. На другой день весь поселок знал, что дом бабы Нины Портнягиной автоматчики обстреляли. Ее хотели живьем взять, да она не далась. Теперь сама не знает: то ли на этом она свете, то ли уже на том. А наглый Шницель возьми и ляпни бабке-то, что вовсе не немцы то были, а они, пацанва, и не из автоматов вовсе стреляли, а пару камней швырнули — и только: случайно попали. Баба Нина носом передернула, покривилась вся — и бегом домой. Вот тогда она эту баррикаду из кольев и возвела вокруг дома, а вместо стекол крашеную фанеру влепила и только в одном окошке амбразуру оставила, чтоб видеть, если кто калитку отопрет и войдет в сад.
А что подростки это были, а не фрицы, она, как ни странно, поверила. И тинейджеры с тех пор стали для нее пострашнее парашютистов. Часто маме моей жаловалась:
— Никакого покоя мне нет, соседушка: парашютисты летают, танки ездят, овчарки преследуют, подростки, завербованные вражеской разведкой, стекла бьют. Несчастная моя жизнь, когда уж только к своим попаду, не знаю. Тяжело жить в тылу врага.
Она и раньше редко кого пускала к себе, а после обстрела и вовсе затворилась. Как-то попытались к ней пробиться тетки из социальной службы (у социалок, мама говорит, чем больше старушенций числится, тем выше зарплата), но Портнягина нагнала их так, что тетки социальные до самой остановки бегом бежали, а бабка — следом, орала, что овчаркам немецким к ней не проникнуть, изображала губами выстрелы, прямо как мы: тж-тж, тж-тж, ты-ды-дых, ты-дых — и камнями в них швыряла, и попала не раз: очень меткая бабулька оказалась.
Взрослых она не боялась, маленьких тоже, а вот таких, как я… Очень уж я стал походить на подростка: длинный вымахал, в папаньку. Серый одних со мной лет, а с виду пацан пацаном, мне как раз по плечо. К Серому баба Нина еще подходила, рассказывала про парашютистов, а меня уже сторонилась, делала вид, что я пустое место. Поэтому я подумал-подумал и решил Серого с чипсами заслать к ней, а сам, мол, возле калитки постою.
Вот стоим мы с ним, глядим на укрытый кольями дом, а войти не решаемся. Во дворе никаких построек, ни сараев, ни курятника, ни дровяника, ни собачьей конуры — голо. И в огороде ничего не посажено, бурьян по колено — и даже по грудь Серому-то будет, забор заплела ожина и дикая роза, только подле обрыва, среди акаций — несколько полезных деревьев: тутовник да груша с яблоней, старые, полузасохшие. И как-то очень уж тихо тут. Кукушка замолкла, птицы по делам разлетелись. Серый тронул меня за рукав:
— А может, ну ее? Все равно она нас прогонит. Другого ветерана найдем, который в своем уме, а?
Но я был непреклонен: какого еще другого, где мы его найдем? Открыл калитку и по тропинке, среди травы, пошел к дому. Серый потащился следом: он всегда так — куда я, туда и он.
— Давай покричим, что ли? — предложил братан и первый вскричал: — Тетя Ни-на-а-а-а…
Дом молчал.
Тогда я крикнул.
Потом мы крикнули вместе.
Ни привета, ни ответа. Только в амбразуре фанерного окна, за кольями, мне показалось, застыл круглый, как дуло, глаз и полщеки. Я поднял кулек с чипсами, точно флаг, и помахал им. Глаз мигнул — да и только! Мне стало не по себе. А Серый, который не заметил, что там, в амбразуре, глаз, сказал сердито: «Там нет никого», — и мы ушли.
Но назавтра пришли снова. На этот раз амбразура и впрямь чернела пустотой, но мы опять покричали — для очистки совести — и отправились на водопад, вода хоть и ледяная еще, но зато в лесу, поблизости от воды, можно чинариков набрать, или вешенок, как в России говорят.
А в третий раз — только вошли мы в калитку, как услыхали шаги, обернулись: баба Нина, наверное, из магазина шла, с пакетом потому что. Стоит и качает головой, и носом так дергает, что анфас в профиль превращается, и говорит, обращаясь, конечно, к Серому (я-то — пустое место):
— Это что ж такое? И ходят, и ходят! И ходят, и ходят. И чего вынюхивают? Взрывчатки у меня нет. Прокламаций тоже. Идите отседова! Ишь, повадились! А дрова я купила, только расколоть некому.
И вдруг Серый-то ей:
— А давайте мы расколем!
Я так и подпрыгнул: 9 Мая на носу, а он дрова колоть собрался, это ж сколько мы провозимся?
Баба Нина Портнягина с интересом поглядела на Серого и даже меня заметила:
— Тимуровцы, что ли?
— Какие тимуровцы! — заорал я: еще бы гайдаровцами назвала. — Никакие мы не тимуровцы. Мы ветеранов ищем Великой Отечественной войны, вот мы вас и нашли, Нина Григорьевна (мама отчество-то подсказала). Вас же на войне контузило, так?
— А я была тимуровкой, — баба Нина-то: но не ко мне обращаясь, а к Серому. — Конечно, я ветеран. Еще какой ветеран: заслуженный. Подпольщица вечная. И медаль имею. Где-то спрятана, сразу-то не найдешь. Контузия, да, после взрыва. А чего вы хотите: когда танки ездиют, парашютисты летают, автоматчики с овчарками бегают, дети завербованные ходят…
— Вам бы собаку завести, — ляпнул тут Серый.
Баба Нина замахала на него обеими руками и исказила лицо:
— Еще чего удумал! Собаку! Не надо мне никаких собак! И не приходите с собаками, на порог не пущу (как будто она нас пускала на порог). И так: танки, автоматчики, наркоманы. Дрова будете колоть, нет?
— Нет.
— Будем.
Вот так баба Нина Портнягина припахала нас с Серым: после школы мы сразу к ней. Ни в комп не залезть, ни уроки сделать. Вот тебе и «Найди ветерана!».
И оказалось, что у бабушки Нины Портнягиной была еще одна странность: мама рассказывала, что лет 20–25 назад она была убеждена, что в нее влюблены все мужчины. То в нее дядя Вася Каландов был влюблен, то дед Федор-«труд — это праздник», то Самвел Иванович. А однажды в бабу Нину «влюбился» тогдашней продавщицы муж — школьный завхоз. Портнягина ходила по поселку и всем встречным-поперечным рассказывала, что продавщицын муж вовсе свою продавщицу не любит, а любит ее, Нину, письма ей пишет, цветы дарит. Ну, и дура-продавщица полетела бить бабку (у нас с этим просто). Но баба Нина, говорят, одержала тогда внушительную победу. Правда, от мужа продавщицы отстала, нашла другой, высший объект: артиста Вячеслава Тихонова.
Теперь он бабу Нину любил, писал письма и осыпал розами. Но к нашему времени все это вроде как прекратилось.
Однажды встречаю ее на центральной площади, она там с женщинами перетирала, но на людях она меня не замечала, Серого — да, даже улыбалась ему. И вот, пользуясь тем, что меня как будто нет (Серый куда-то отлепился), я остановился шнурок перевязать и послушать, чего тетки базарят. И услышал: баба Нина внушает им, что Трамп — это ее сын. Меня аж набок повалило. Женщины ржали, за бока хватались, бабка сердилась:
— Трампушка — сынок мой, рыженький, весь в меня. Его от меня забрали, думали, немчик, курвы, а это командира был сынок, годочка не исполнилось, когда отняли — и увезли.
Тетки покатывались:
— Да он же в Америке! Как его в Америку занесло из России-то?
— Так и занесло. Я ему письмо написала, чтоб знал, кто его мать-отец, и на нас ракеты свои не наставлял. Вот увидите: получит мое письмо — и все будет хорошо, вся политика пойдет на лад.
— Ты бы лучше Путина усыновила, Нина Григорьевна, на кой ляд тебе американец сдался? — сказала Валька Липовецкая. — Может, хоть приехал бы, порядок у нас навел.
— Мне чужих детей не надо, — поджав губы, отвечала баба Нина. — У Путина своя мать имеется. А Трампушка — он мой! Я его Трофимом назвала — это они там у себя в америках имя переиначили.
Она думала, что Трамп — это имя, а не фамилия. И откуда она узнала про нового президента? Ведь даже телевизора у ней нет? Наверное, на почте журнал какой-нибудь на глаза попался.
И покатилось: пришли мы с Серым дрова колоть, она и нам про Трампа стала втирать:
— На переговоры меня вызвал. А вы и не знали? Да, говорила с ним: и про Украину, и про все. Скоро встретимся, обещал.
— И как Трамп вас вызвал на переговоры? — Серый осторожно так спрашивает.
— Как-как, по телефону, — и достает из пиджачного кармана мобилу дешевенькую. Наверное, съездила в город и купила. Офигеть просто!
В следующий раз бабка конверт достает из пиджака (какая-то родня изредка ей писала), показывает нам: имя свое и адрес.
— Вот, ребятки, дождалась: письмо мне сынок прислал! Скоро будет!
— Дайте-ка, — Серый взял конверт и засмеялся, — да вот же обратный адрес: Во-ро-неж! А никакая не Америка!
— Воронеж! — согласилась баба Нина. — Передал с кем-то, чтобы ЦРУ не догадалось.
Я заглянул в конверт: письма не было. Братан, осторожно переглянувшись со мной, спрашивает:
— А как же он: по-английски писал? Или по-русски? Если по-английски, мы можем перевести…
Баба Нина нахмурилась и ответила:
— По-русски, конечно. Еще чего: по-английски! Ему там переводчики написали, он диктует — они пишут. Вишь, не дали парню выучить родной язык, вот и мается с переводчиками.
До 9 Мая оставались считанные дни. Мы, конечно, сообщили в школе, что нашли ветераншу, только учителя наши тоже очень хорошо знали бабушку Нину Портнягину, а вот классная, которая приезжала из города, не была с ней знакома. Мы с Серым решили в последний момент распечатать отчет о найденном ветеране и подсунуть классной. А то что-нибудь да сорвется. С этим Трампом!
Баба Нина ходила теперь по центральной усадьбе и всем встречным-поперечным показывала вырезанный из журнала портрет Трампа, сообщала, что это он ей фото прислал, а на обороте, прямо поперек шрифта журнальной статейки, шариковой ручкой было написано — причем по-русски: «На память маме Нине Портнягиной. С сыновней любовью, президент Трамп». Подпись и число — все как положено.
— Теперь все будет хорошо, — улыбалась, не швыркая носом, баба Нина, — войны не будет. Сын на мать не попрет.
Бабы только головами качали, а подвыпившие мужики смехом спрашивали:
— Эй, Трампова мать, скоро ли в Белый дом?
И кто-нибудь обязательно прибавит:
— В белых тапочках…
Мы с Серым даже драться на них кидались. Они нас пытались утихомирить, отбрасывая пинками, точно щенков:
— Да мы же шутим, ребята! Вы чего! Уж и пошутить нельзя! Что мы, не понимаем: больной человек. На всю голову больной.
Но перед 9 Мая еще одно случилось… прямо никто и не ждал.
Как-то идем мы к ней с топором: дров-то еще не меряно, смотрим: впереди нас дедок переваливается, незнакомый. Мы перегнали его, оглянулись: дедок знатный — вся грудь в медалях. Эх! Может, нам этого ветерана найти?! Пока его никто не перехватил по дороге. У нашей-то с медалями совсем плохо: ни одной она нам не предъявила. И тут дедок кричит нам:
— А скажите-ка, я правильно иду? Мне Нина Григорьевна Портнягина нужна.
— Правильно, правильно, — мы-то и довели его, конечно, до бабы Нины, мол, как раз туда идем. По дороге он стал выспрашивать: здорова ли она, есть ли у ней муж, жив ли, про детей-внуков; мы ему, конечно, про Трампа-сына ни гугу, а про остальное — пожалуйста: вполне здорова, и одна живет, без никого.
— А вы у нас будете жить? — Серый спрашивает.
А дедок вздыхает:
— Пока не знаю. Если примут — останусь. У меня жена в прошлом году померла. Один я теперь. Вот Нинин адрес кое-как нашел, захотелось разыскать старинную подругу.
Тут мы уперлись в калитку, открыли задвижку и входим. Дедок удивился, увидав бабкин дом: «Это здесь-то она живет?!» После стал на лысину волосья натопыривать и пиджак одергивать, даже медали рукавом протер, чтоб шибче блестели. «Не узнает ведь, не узнает», — бормочет под нос.
Мы покричали бабу Нину, а она тут как тут: выходит из-за дома, в подоле у ней черемша. Увидела дедка — и подол опустился: дорогу устлала дикая чесночная зелень. Она прошла по ней, как ни в чем не бывало, и все лицо у ней набекрень — до того удивилась: к ней же никто, кроме нас с Серым, не ходит. Мы молчим, она молчит, дед тоже ни гугу: уставился на нее и только рот раскрывает и закрывает, точно щука.
— Это кто ж такой? — подала наконец голос баба Нина.
— Это, — начал Серый.
— Валентин я, — перебил его дедок. — Валентин Петрович Курочкин. Связист, помните, ху-уденький такой…
— Курочка, что ли? — наша-то ему. — Ну, заходи тогда.
Про нас она совершенно забыла, мы постояли-постояли и ушли: может, этот дед ей теперь и дрова переколет, немного ведь осталось. И Серый тут брякнул:
— А давай скажем, что это мы организовали встречу фронтовых друзей?!
И получил затрещину.
На следующий день баба Нина Портнягина гуляла по центральной усадьбе под ручку со Связистом. Была она в своем неизменном пиджаке с опущенными рукавами — погода вдруг испортилась, — в широкой юбке, калошах на босу ногу, а в волосах, как всегда непокрытых и нечесаных — маленькая красная розочка, из тех, что вьются. День был субботний, народу довольно много, а бабе Нине, конечно, с каждым хотелось поговорить. Она стояла, уцепившись за локоть Связиста, и рассказывала:
— Вот, приехал, ухажер мой старый. Из самой Караганды. Жену бросил. Так уж любит, так уж любит.
Ну, вот: опять взялась за старое. Даже про Трампа-сына забыла.
Приезжий дедок алел, как роза в ее седых волосах. Встречные посматривали на него с сожалением.
Баба Нина со Связистом шествовали дальше, через пару шагов вновь останавливались — и все повторялось:
— Вот, приехал. Из самой Караганды…
«Такой дедок представительный, — говорила за ужином Лена, — жалко как… ходит с ней, позорится».
Но Связист недолго продержался: правда, успел убрать колья от дома, скидал их к самому обрыву. А нам с Серым, видать, придется теперь на дрова их перерубать.
Вот накануне 9 мая зашла к нам баба Нина (очень редко в дом заходила, все больше у ограды с Леной перетирали), и лицо у нее торжественное и прямое.
— Знаешь, девка, — говорит моей маме, — а я ведь к тебе по делу. — Но тут не выдержала, дернула носом-то. — Не дашь ты мне платье… есть у тебя, я видела: на Новый год ты в нем ходила, синее такое, с блестками. Дала бы ты мне его на завтра. Я ведь тебе верну.
— Да зачем тебе платье, баба Нина? — Мама-то ей.
— Очень надо! — говорит, вздыхая, бабушка и, нагнувшись, шепчет доверительно: — Мой-то ведь приезжает завтра.
— Кто?! — опешила мама.
— Да сынок мой, Трапмушка. Встреча у нас завтра в городе назначена, возле правительственной трибуны, надо мне покрасивее быть, сама понимаешь. А то ведь международный конфликт может случиться, скажет американский президент: а чего вы так бедно держите мать мою, медаль всего одна, пиджачишко драный… Хоть наряжусь по-человечески.
— А как же Связист? — выскочил тут Серый. — Он с вами пойдет?
— Курочка-то? Да не-ет. Выгнала я его. Уезжай, говорю, откуда приехал: к детям, к детушкам, вон! Да и я сыновей на мужьев не меняю. Так что вот: уехал к себе, в Караганду.
И мама дала бабе Нине свое выходное платье: старушка была щупленькая, так что влезла в него за милую душу. Это уж мы с Серым 9 Мая увидели: правда, пиджак поверх платья бабулька все равно надела, но не будний — выходной, горчичного цвета, и медаль «За победу над Германией» на лацкан прицепила. Значит, была у нее медаль! Мы с утра пораньше зашли за нашей ветераншей, а то транспорт не будет ходить — как с ней пешкодралом до центра города добираться? А за два дня до праздника взяли у ней фотку, где она молодая, красивая, в рыжих кудрях, правда, тоже в платье, а не в гимнастерке, увеличили фотографию, заламинировали, пристроили палку (без заноз) с оборота, и вот — едем теперь в город. Сбор у Зимнего театра. Вся родня с нами отправилась, вся школа, все учителя, весь поселок, короче: у кого дети в школе, у кого внуки, и у всех, само собой, фронтовики имеются, у кого павшие, у кого после войны умершие, а живых-то — раз-два, и обчелся. Наша — раз, а два — какой-то дедок, из блокадных детей! Больше нету никого! Но все с цветами: кто с гвоздиками, а кто так — с чайными розами из вьющегося куста, бордовыми и желтыми с розовым отливом: эти цветы у нас за сорняк почитают. А нам с Серым они нравятся.
Только пришлось на площади долго толочься, потому что наша школа одна из последних шла: номер такой, дальняя деревня. А солнце-то печет: на юге всегда так — весны не бывает, зима-зима — ан и лето! Мы свою ветераншу то в тень магнолии посадим, то воды ей дадим попить из пластиковой бутылки, то машем на нее портретами-то: у нас ведь с Серым тоже в руках по прадеду. Пытались снять с нее пиджак, чтоб не сварилась, но она носом стала швыркать, превращать анфас в профиль, и мы отступились. Уж и цветы вянуть начали: мы их в ведерко сунули и под дерево поставили, а сигнала идти все нет. И среди толпы ожидающих кругаля дает малышня в защитных гимнастерках и пилотках. А родители ловят обмундированных детей. Все фоткаются, разноцветные шарики в небо пускают. Только бы баба Нина не приняла шары за парашютистов! Но вроде пока что обходится: глазами следит, но помалкивает. Наконец толпа перед нами зашевелилась, выстроилась шеренгами, вознесла к небу фотографии дедов-прадедов на палках, а вот и нам пора. Баба Нина Портнягина головой тут завертела во все стороны, интересуется: «А где ж Трамп?» Наша классная, которая ни ухом ни рылом, говорит, вот, мол, какая политически подкованная старушка: знает, как президента Америки зовут. Бабу Нину перекосило:
— Как же мне не знать, как его зовут, когда я его сама и назвала. Не Трампом, конечно, но почти.
Хорошо, что тут классную отвлекли драчуны в первой шеренге, которые, расшалившись, принялись бить друг друга дедушками и прадедушками по головам. А мы с Серым подхватили нашу ветераншу с двух сторон, но она вырвалась, и тронулись с места: раз-два. Бабушка маршировала будь здоров. Первое время. Но шагать-то — аж до парка Ривьера. Идем, а по сторонам дороги (мы же по проезжей части шагаем) народу тьма, и все то «Ура!» кричат, а мы отвечаем, то кто-то «Катюшу» начинает петь, а мы подхватываем, и тянем-тянем кверху портреты наших прадедушек, а баба Нина показывает небу себя молодую, ни разу не контуженную и очень красивую.
Осталось только Платановую аллею преодолеть, а там уж виден Ривьерский мост на взгорке, и дальше — Вечный огонь, перед которым мы цветы должны возложить. Но тут нас понесло мимо трибуны, где мэр сидел и избранные ветераны, а в основном почему-то ветеранши, но нашей не чета: эти от плеч до подолов медалями увешаны, сразу видно: заслуженные, и с головами у них, знать, все в порядке. Ну, и некоторые из шеренги стали выкарабкиваться, нарушая строй, и подносить цветы этим заслуженным; у них уж букеты некуда было класть, весь стол завален, они их под трибуну (довольно низкую, кстати, на сбитом из досок постаменте) потихоньку складировали, а им все суют и суют. Они уж улыбаться устали, обреченно принимают букеты и поздравления и кивают, кивают. И тут наша баба Нина Портнягина — как мы не уследили, как раз пели «Эх, дороги, пыль да туман!» — выскользнула из шеренги и пристроилась подле трибуны со своей медалькой на горчичном лацкане и вознесенным к небу портретом молодости. Мы решили, что ей тоже свою долю дорогих цветов захотелось отхватить: у ней-то в свободной руке — всего только чайные розы из нашего сада. Но Серый тут охнул и говорит:
— Это она Трампа ждет! Они же вроде у правительственной трибуны сговорились встретиться, помнишь?
Мы, проталкиваясь сквозь шеренги идущих — а наши уж далеко вперед ушагали, — преодолевая сопротивление, получая тычки, теряя лепестки роз и георгиевские ленточки, бросились к бабе Нине, но, пока мы героически протискивались, она учудила: обернулась к сидящему на трибуне мэру и крикнула:
— А-а-а, новый порядок, да? Рейхов сын! Капиталист завербованный! Каналья! Захватил город!
И вдруг достает из кармана горчичного пиджака… наган (мы-то думали, кошелек ей карман вздувал) и целится в мэра. Что тут началось: мэр, не медля ни секунды, под трибуну полез, заслуженные ветераны и ветеранши повели себя куда храбрее (а может, замедленнее), только приподнялись на своих стульях. Мы понадеялись, что сплошная завеса медалей сыграет роль бронежилетов. Я стал Серого звать, а он куда-то канул, наверное, в толпе затерялся, с ним это бывает, один я остался, самому надо… Тогда я, забыв про предателя Серого, бросился к бабе Нине и вижу, что пистолет-то у нее ненастоящий. А уж охрана мэра пушки свои на нашу ветераншу нацелила. Да побоялись, видать, в толпе стрелять: улицы-то людьми запружены по самую горловину, голова демонстрации на Ривьерском мосту, а хвоста и не видать. Я, пытаясь переорать шум и гам и всю эту бестолковщину, заверещал:
— Не стреляйте! Пистолет игрушечный! Не стреляйте в бабушку Нину!
Кто-то вскричал:
— Полиция, полиция!
— Полицаи! — Баба Нина-то услыхала и отозвалась: — Власть в городе немцы захватили! Бей полицаев! Все ко мне! Товарищи, на помощь! За Ленина, за Сталина! Ур-р-а-а!
А уж полицаи тут как тут: протиснулись к бабе Нине Портнягиной, меня, вцепившегося в бок старушки, оторвали и, как кутенка, отбросили. Но тут началось: из толпы вынесло школьников, только что певших «Катюшу», байкеров, соскочивших с мотоциклов, людей с красными флагами в руках и с флагами ДНР, и все вдруг бросились на защиту ветеранши. И такая махаловка началась, только держись: школьники-то закрываются дедами-прадедами, точно щитами, байкеры метелят кого-то, флаги реют, заслуженные ветераны, покинув свои места на трибуне, окружили кольцом бабу Нину, а она стоит посредине, точно Родина-мать, воздев кверху свой портрет прошедшего времени, и палит из игрушечного пистолета в полицаев, издавая звуки, свойственные оружию: б-жжи-у, пиу-пиу, бдж!
* * *
Из хроники местных новостей: «9 Мая во время шествия «Бессмертного полка» в нашем городе случился небольшой эксцесс: одна из престарелых ветеранов выхватила пистолет, впоследствии оказавшийся игрушечным, и принялась стрелять в местные власти и в полицию, но была задержана полицейскими. Вместе с ней задержали еще нескольких человек, в том числе шестиклассника местной школы, который курировал женщину-ветерана. Как оказалось, оба страдают расстройством психики: у ветерана — старческий маразм, у мальчика — раздвоение личности. Обоих задержанных вечером того же дня отпустили».

Полгода до пенсии

На старости лет Самвел Иванович проворовался. Он работал на хлебокомбинате и стал подворовывать муку. Это ему Леха Гончаров подсказал. Говорит, все так делают, ты можешь эту муку потом налево толкать. Кто-то хлеб ворует понемногу, а ты можешь исхитриться и красть муку. Ведь хлеб что? Он черствеет на следующий день, можно носить только для себя. А мука — это ж совсем другое дело! Ее ведь продавать можно потихоньку. Да хоть бы на той же ярмарке, что по субботам открывается около причала. Ведь ты торговал петрушкой и укропом с огорода? Торговал. Так что тебе не привыкать, говорил Леха. Решайся, Самвел. Вот Самвел и решился.
Самвел как-то даже и не уразумел, что подсказал-то товарищ эдакое дело в шутку, в расчете на простака. Ну какая мука, ее ж пойди еще вынеси! Вообще Леха Гончаров был человек тертый. Когда-то он работал халдеем в Москве, пробивал посетителям разбавленное «Алиготе» по три рубля за поллитру. И Самвел его уважал, в одном селе ведь жили. Только Самвел жил в старом пятиэтажном доме, а Леха Гончаров — неподалеку от бывшего сельского клуба, в общаге.
— А что ж ты, такой умный, в общаге живешь?
— Да ко мне фортуна в девяносто шестом задом повернулась. Так вот я тут и оказался.
В общем, Самвел Иванович поверил. Он был характером человек простой. Ну а что, подумал, мысль-то хорошая. Отчего ж не попробовать. Вон мужики рассказывали, как Васек Каландов по молодости кирпичи воровал. Приноровился ходить на работу на кирпичный завод с большой сумкой. Он туда картонную коробку вшил, как бы второе дно, чтоб была квадратность, как раз на четыре кирпича. И неделю так ходил. Его охранники останавливают, мол, покажи, что в сумке. Он показывает — нет ничего, только шмотки рабочие. Через неделю перестали проверять. Вот он и приладился по четыре кирпича в этой сумке таскать. Мужики говорят, на домишко натаскал. Может, и врут.
— А я что? — спросил Самвел сам себя. — Я хуже, что ли?
Вот и придумал Самвел Иванович способ: накладывал в два больших пакета по полкило муки, запихивал по рукавам куртки и так через проходную и шел.
Жена только удивлялась, откуда это в квартире теперь мука лишняя. Жена у Самвела была мегера. На десять лет младше его. Она работала секретарем в районной администрации. Нет, сначала, конечно, жили душа в душу. Сына народили, но годы прошли, сын уехал. Самвел дом свой продал и жил теперь в квартире, полученной женой от государства. А жена ссучилась. Спали врозь и ругались постоянно.
Наладил Самвел Иванович свое темное дело и до того обнаглел, что уже не по полкило в мешок стал запихивать, а даже и по килограмму. Охранники его пропускали без досмотра. Но как-то странно косились.
Самвел последовал совету Лехи и касательно сбыта краденого. Около дороги, что вела из села в город, была морская пристань. Вот около этой пристани с некоторых пор затеялась большая ярмарка. Сюда на выходные съезжался народ с разных районов Кубани, привозил картошку, капусту и другие тому подобные овощи и фрукты. Торговля шла бойко, ведь наше-то все равно лучше, чем турецкое в магазине. Местным выделили особое место, где стоял длинный, сколоченный из досок стол, там торговали бабушки и дедушки, которые выращивали в своих огородиках петрушку да укроп.

…И вот Самвел попался. На ярмарку приехал директор хлебокомбината с женой. За покупками. Сюда со всего города народ стекался на машинах. Даже водителей маршруток обязали на ярмарку заезжать, хотя получался изрядный крюк. Рядом была железнодорожная станция, и люди даже на электричках приезжали к пристани, чтоб отовариться. Ведь сначала было как? Торговали исключительно тем, что земля уродила. А потом уже стали и мясом-птицей приторговывать, и сыром-молоком-маслицем. Опять же, цены заниженные. А наш народ ой как падок до низких цен! Вот и стекались людские потоки.
Самвел занял обычное свое место за длинным столом для местных между дедушкой Багратом и бабушкой Софьей, что торговала домашним вареньем. Постелил клееночку. Разложился. Достал глубокий тазик, туда муку свою высыпал, черпачок погрузил. Мешки полиэтиленовые под боком. Все честь по чести. Весы кантерные рядом поставил и ждет. Дождался.
— Самвел Иваныч! Да ты, друг любезный, вконец охамел!
— Вот заразна душа! — выругался себе под нос бедолага. «Заразна душа» — это была его любимая присказка. Чуть что — заразна душа. Почему так? Он и сам не знал. Прицепилось.
Директор хлебокомбината стоял и строго на него смотрел, с прищуром.
— Херово, да? Мы же с женой обычно в большом «Магните» отовариваемся, редко на ярмарку заезжаем. А тут гляди, какое чудо!
— Какое? — едва выдавил Самвел.
— Ты. Чудо в перьях. Ты что думаешь, я не знаю, что ты муку тырить намастырился? У нас же камеры везде поставлены, видеонаблюдение! Двадцать первый век, мать его, на дворе. Я тебя не увольнял, потому что тебе, прохиндею, осталось до пенсии полгода!
Самвел покраснел и не знал, что сказать. В голове все перемешалось.
— Жалел я тебя, дурака. Думаю, для себя берет Самвел, ну и пусть. Много не унесет. А ты вон что? Торгуешь, значит, мукой краденой.
Самвел стоял и молчал, только глазками луп-луп — хлопал. И усы его шикарные вниз опустились, к самому воротнику.
— В общем, так, — сказал директор строго, — завтра иди в отдел кадров и пиши по собственному. А то по статье тебя уволю. Собака седая! — Развернулся и пошел.
А Самвел все стоял разиня рот. И мысли в его голове были грустные-грустные. Как пить дать, жена из квартиры выгонит.
* * *
Выбрался Самвел из квартирки на улицу, воздухом подышать. Достал из кармана пачку «Золотой Явы» и закурил. Глядит — выходит из автобуса дед Федор. Дед этот очень любил поговорить. Как начнет базарить про свое житье-бытье, так и остановить его невозможно. И нудно так гундосит, сил никаких нет. А приветствовал он всех единообразно: «С праздничком!» А если его спрашивали: «А что за праздник-то?» — дед Федор улыбался во весь свой беззубый рот и отвечал: «Труд — это праздник! Труд — это песня. Но хороша она, когда ее поет сосед». А если не спрашивали, то все равно говорил, что труд — это песня. Вроде как сам себе отвечал. Ходил дед Федор с палочкой, особенная такая палочка: трубка стальная. А в нее свинец залит. Тяжелая. Дед Федор любил рассказывать, как зарядил какому-то ухарю этой своей палкой поперек спины. Чтоб знал.
Самвел молча смотрел на деда. Дед его увидал и направился, постукивая свинчаткой, к нему. Может, спрятаться от него, подумал Самвел Иванович. Да что я, старый человек, буду убегать, как мальчишка, пошлю его куда подальше, и все. Не до болтовни дедовой сейчас. Мне до пенсии осталось полгода всего, дожить бы! Да и что эта пенсия? Восемь тысяч — подачка от государства. Надо срочно работу найти. А где искать, нигде ж не примут. Кризис. Нету работы.
Горестные думы прервал подошедший дед Федор.
— С праздничком!
— Угу.
— Труд — это праздник. Труд — это песня! А хороша она, когда ее поет сосед.
— Да какой уж тут труд. С работы выперли, — как-то неожиданно для самого себя поделился Самвел.
— Бе-еда! — протянул дед, покачав головой.
— Ага. Пошел седня по собственному накатал. И что теперь делать? Где работать? До пенсии полгода всего осталось.
— Сигареткой угостишь? — спросил Федор.
Самвел очень не любил сигаретками делиться. Всегда про себя думал: свои надо иметь, сигареты ой как подорожали. За «Яву» теперь цену ломят, как раньше «Кент» не стоил. Но, вздохнув тяжко, все же протянул одну.
— А огоньку?
И прикурить дал.
— Вот что я тебе скажу, Самвел. Ты не расстраивайся. Есть работа.
— Где?!
— Да тут совхоз наш хотят поднимать сызнова. Плодово-ягодные культуры будут выращивать. Новый хозяин выбил дотации: говорят, министр сельского хозяйства выделил пять мильонов на восстановление заброшенных садов.
— Ого! — Самвел чуть не подавился. И живо заинтересовался: — И что: людей набирают?!
— Да леший их знает. Вроде набирают. Ну а что тебе? Сходи в контору, поинтересуйся. Думаю, там неплохо. Главное что? То, что рядышком, в город катить не надо, в пробках с утра не стоять. Вышел — и все тута! Природа опять же! Птички поют. Благодать. Правда, стырить ничего не получится. До тебя все стырили, — подъелдыкнул дед и закашлялся. — В девяностых.
— Наверно, не пойду, — нахмурился Самвел Иванович.
— А чего так?
— Я в лесу боюсь. Там медведь.
Дед засмеялся.
— Угости сигареткой еще. Я ж тебе помог?
Самвел подумал: ладно, черт с тобою. И, достав пачку, отсыпал себе половину, а пачку отдал деду.
Попрощались, и дед Федор, громовито постукивая палочкой и пуская дым, заковылял к себе. Самвел посмотрел ему вслед и пробормотал:
— Вот заразна душа, на хрена я ему пачку отдал: сигареты в кармане, что ли, носить теперь? Ладно, дома портсигар есть.
* * *
Очень Самвел заинтересовался предложением деда Федора. Ну а правда? Чем черт не шутит? Еще тем хорош был этот вариант, что в конторе его все знали, ведь одно село, почитай. Сначала Самвел Иванович пошел к исполнительному директору, Самвел был довольно близко знаком с его женой, ну и директора, Василь Аркадьевича, тоже заглазно знал. Здоровались на улице, если вдруг случалось пересечься.
Осторожно постучал. На двери кабинета красовался номер «15», а ниже привинчена табличка «В. А. Липовецкий. Исполнительный директор». Вошел, поздоровался.
— О! Самвел, ты, что ль?
— Я.
— Говори, что хотел, а то мне на совещание надо. Это еще хорошо, что ты меня застал.
— Да я насчет работы. Говорят, поля восстанавливать бригаду набираете?
— Да уж набрали, Самвел Иваныч, родной.
Самвел скис.
— Хотя погоди, — поправился Василий Аркадьевич, — те поля, которые рядом, в тех звеньях мест нет. А вот есть у нас дальние поля, что за Семеновкой. Заросшие. Я туда ездил, это ужас. Все ежевика затянула и деревья во какие понарастали с девяностых-то! — директор руки развел: как раз жена его в обхвате. — Но больно далеко. И работа, учти, трудная.
— Раз трудная, значит, оплачиваемая.
— А ты сечешь! А выдюжишь тяжелую-то работу? Не мальчик ведь уже…
— А чего мне… Я еще крепкий.
— Хорошо тогда.
И пошел Самвел в отдел кадров писать заявление. Вчера писал об увольнении, а сегодня о приеме. Надо деду Федору чемергес поставить (чемергесом Самвел Иванович называл все, что касается благодарности за помощь: в алкогольном эквиваленте).
* * *
Встал Самвел Иванович ни свет ни заря. Собаки перелаиваются по всему поселку. От этого лая Самвел и проснулся. Вот бы ружьишко заиметь, мечтал иногда Самвел, — перестрелял бы этих чертовых собак к едрене фене. Глянул на часы — без пятнадцати шесть. Жена еще спит. Ей-то к десяти на работу. А ему к восьми. Но тут что: не в город же к восьми. Здесь рядышком. Самвел мысленно поблагодарил деда Федора, хотя чемергес ставить ему уже передумал. Обойдется. Больно много чести.
Заварил в термосе чаю, взял бутербродов, которые с вечера приготовил. Парочку сейчас съел, а остальные на обед припрятал. Тут же нет киосков, как в городе, не купишь себе пирожка в «Агропроме». Самвел любил бывать в «Агропроме»: там пирожки дешевые и вкусные. И черт меня дернул с этой мукой, закручинился. Теперь в «Агропром» только по выходным буду ездить. Ну и ладно.
— Ну, я пошел, — произнес Самвел Иванович, ни к кому, собственно, не обращаясь, жена спала-похрапывала. — Пока пешком дойду, как раз к восьми поспею. И спохватился: а портсигар-то!
Портсигар у Самвела был славный. Подарок от сына на серебряную свадьбу: «Silem’s», с отделкой под серебро. Самвел достал его из серванта, покрутил в руках и засомневался — брать ли? Но курить-то хочется, а сигареты в кармане носить нельзя — поломаются, отсыреют. Положил портсигар с сигаретками на дно рюкзака. Ладно, один раз можно. С работы пойду, магазин уже откроется, куплю себе пачку «Явы».
По дороге ему встретился Леха Гончаров.
— О! Ты, что ль? — обрадовался Леха. — Никак, к нам устроился?
— К вам, к вам, — насупился Самвел.
— Да что ты: обижаешься, что ли? — хлопнул его Гончаров по плечу. — Сам ведь накуролесил.
Самвел молчал, только зло зыркал на Леху.
— Ну и ладно. Куда тебя поставили хоть, знаешь? В какое звено?
— На дальние поля.
— А-а-а, — протянул Леха с пренебрежением. — А мы с мужиками на Змаге. Это рядом. Сравнительно.
Так за разговором добрели до фабрики. Туда свозили урожай, перебирали, упаковывали в ящики, а потом поставляли продукцию в магазины.

На поле их вывез Вовка Герасимов, Лехи Гончарова сосед. Он устроился на предприятие шофером и возил бригады на «шешарике» в поля. В кузов «Газ-66», прозванный «шешариком», помещалось с десяток человек вместе с инструментом, бензопилами, бензоножницами. В бригаде были все свои, из села, ни с кем знакомиться не пришлось, и Леху, оказалось, в эту же бригаду на сегодня направили. Ехали долго, Самвел, сидя на неудобной деревянной скамье, отбил пятую точку.
— Выгружайтесь, — закричал Вовка из кабины. — Мне еще других отвозить, вообще по-хорошему надо было сначала их везти, а вас потом.
— Да ладно, ты только нас первыми не забудь забрать, — отозвался Генка Артемьев, седой дедок, бойкий и любивший травить байки. Всей гурьбой повыскакивали из кузова, словно наперегонки. Только Самвел остался.
— Вот заразна душа! — Оказалось, последний должен инструменты подавать.

Перед всякой работой необходим хороший, обстоятельный перекур. Самвел обвел глазами простиравшийся кругом лес, горы, что вздымали свои хребты к небу, — что ж, действительно красиво, этого не отнять. И птички поют рассветные песни. Кто-то из бригады собрался с утреца пробежаться за грибами. Идея хорошая, да только в Семеновском лесу росли по большей части поганки.
— А ты ходишь за грибами? — спросил Леха Гончаров.
— Нет. Я боюсь, — отнекнулся Самвел.
— А чего боишься-то?
— Медведя.
Все принялись смеяться. Чуть не до слез. Да какого медведя, Самвелушка?! Медведи все черт-те где лазают. Они и близко не подойдут, как учуют человеческий запах.
— Не, а чего: может, и правильно Самвел медведя боится, — сказал дедок Генка Артемьев. — Ща я вам расскажу, как мой товарищ Димка Маклаков, он с Малого Ахуна, на охоту ходил с… дай бог памяти… а, ну вот: с Гришкой Леськовым с Третьей Роты.
— Знаю. Это который вечно молодой, вечно пьяный?
— Во-во. Ходили-ходили они и наткнулись на медвежонка. А ведь известно: где медвежонок, там и медведица. В кустах затаились, ждали, ждали — нету. Ну Димка и завалил того медвежонка выстрелом в голову. А медвежонок, вот же незадача, укатился в обрыв, где ручеек протекал. Они, значит, спустились вниз и попытались вытащить тушу. Какой там! Ни туда, ни сюда. Медвежонок-то он медвежонок, да вот фигушки ты его вытащишь, когда все скользит и стена чуть не отвесная. Решили, что назавтра придут с ножовками, по кускам распилят тушу и мясо вытащат. А Димас пришел домой — и так ему стало обидно, что не вытащили они медведко-то. Страсть как захотелось мясца попробовать медвежьего, прямо никакого удержу нет.
— И что?
— Что-что. Не чтокай, когда старшие разговаривают. Что. Ничего. Взял фонарь, ножовку, мешок и пошел один ночью туда, где они медвежонка оставили. С тех пор никто его и не видал, Димаса-то! Никаких следов. Гришка Леськов отправился с утреца, глядит: медвежонок на месте, а Димки нету. Искали, искали — не нашли! Я думаю, это медведица его сожрала, в отместку. За то, что он дитенка ее пристрелил. Они ведь очень умные животные, медведи-то.
— Да ладно заливать! Прям сожрала и никаких следов? Ни кровищи, ничего?
— Ничего не осталось. Даже ботинка.
— Ох, горазд ты сказки рассказывать, Гена!

Вовка Герасимов приехал за ними только к вечеру, уж темнеть стало. Упахавшиеся мужики ждали его с нетерпеньем. Особенно умаялся с непривычки Самвел Иванович. Руки от чертовых бензоножниц гудели, в спине ломотье. Надо будет домой прийти и мазью намазаться. Вроде в аптечке «Спасатель» валялся. Жену попрошу, решил Самвел. Вся компания погрузилась в «шешарик», и грузовик дал ходу.
Но дома Самвел поссорился с женой. Прознала благоверная от баб, что с хлебокомбината его выперли за кражу.
— Ах ты, прохиндей старый, ах ты, паскудник недобитый! — не успел Самвел Иванович шагнуть за порог, как жена стала его привечать. — Как мне теперь людям в глаза смотреть? Ворюга ты мучной!
— Да погоди ты…
— Я тебя щас так погодю! Гляди у меня! Негодяй. Не стыдно? На старости лет!..
— Я на работу устроился в совхоз, — сказал Самвел спокойным тоном, пытаясь утихомирить разбушевавшуюся жену. — Ну чего ты! Не посадили ж меня, в конце-то концов! Ну, умыкнул немного муки.
— А на хрена ты ее продавать побежал? Ум у тебя есть? Люди вон миллиардами воруют — и не попадаются! А ты! Эх, бестолочь!
— Да это все Леха Гончаров…
— А своей головы нет на плечах? — вскинулась опять жена. — Дур-рак ты! Иди на кухню, там пельмени под крышкой. Изверг!
Жена поворотилась обратно к телевизору: как раз передача «Пусть говорят» началась, с Андреем Малаховым. Его женушку только Малахов мог унять, за что Самвел Иванович был несказанно благодарен телевизору.
Вначале решил разобрать рюкзак, пельмени — после. Достал термосок с выпитым чаем, пакет от бутербродов… А где ж портсигар? Бли-ин! Где портсигар-то?!
— Вот же заразна душа-а-а-а…
— Что опять? — повернулась к нему жена.
— Да ничего-ничего. Хорошо все.
— Говори, что опять случилось?!
— Да портсигар, Муратов подарок, нету чего-то.
Жена тут и взвилась, даже про Малахова забыла. Как пропал?! Куда пропал?! Ах ты, такой-сякой немазаный.
Пропил небось, шельма! Говна кусок! Он же десять тысяч стоит!
— Да я ж не пью, — оправдывался Самвел. — Только ж по праздникам.
— Вон у деда Федора что ни день, то праздник. И ты туда же, кобель! А то я не знаю, что ты к Вальке Липовецкой шлендался, курва!
Самвел Иванович так и охнул! И напоследок услышал от жены, что если он сей же час не найдет портсигар, то выгонит она его к едрене фене. И ей без разницы, куда он отправится. Хоть к деду Федору, хоть к Лехе Гончарову, хоть к Вовке Герасимову на житье. Потому что мужик-то у Липовецкой теперь в начальники выбился, и Валька на него наплюет с высокой горы Ахун.
— Вовка! — ударил себя в лоб ладонью Самвел, выбежав из подъезда. — Вовка Герасимов — вот кто мне поможет!
И отправился на своих двоих к водиле, потому что, дурная голова, забыл взять у него номер телефона.
* * *
Вовка Герасимов сидел на открытой веранде, в тесном кругу семьи: жена Ольга, дочка Надежда и собачка Жучка, что под столом потявкивала, — и попивал чаек как путный. Рабочая неделя клонилась к воскресенью. В субботу он собирался съездить на техосмотр. Страховку нужно было делать на «уазик», который он прикупил пару лет назад. Хорошая машина «уазик». Для сельской местности. Везде ей дорога. Цены, конечно, за страховку задрали, очереди неимоверные, но делать-то все равно надо.
Тут Вовку стали выкликать из-за забора.
— Кого там несет? — всполошилась жена. — Кто там вовкает опять!
— Да кто его знает, — поскреб пятерней подбородок Вовка. — Похоже, как Самвел. Он тоже к нам устроился. Пойду узнаю, чего надо.
— Давай, только быстрее, — скомандовала жена. — Чай стынет.
Вовка спустился с веранды, прошел по дорожке вдоль кустов гортензии, к воротам, увидал Самвела.
— Ты чего разорался? Опух совсем, что ль?
— Вовка, помоги. Дело очень срочное.
— Да иди ты! У меня чай стынет. Только с Надькой помирились.
— А меня жена вот-вот из дому выгонит… А у тебя, блин, чай стынет! Ты ж ее знаешь, курву, слово свое сдержит.
— Так и не мудрено, — криво усмехнулся Вовка, оглядываясь на освещенную веранду, где точно купчихи расселись его бабы. — Мужик-то вор.
Самвел опустил голову. Вовка все ж таки открыл ворота и вышел на улицу.
— У тебя «уазик» на ходу?
— Ну, на ходу.
— Я портсигар потерял. Жена убьет, если не найду. В поле он остался, это точно. Помню, сидели последний раз перед обедом с мужиками, курили.
Вовка Герасимов аж присвистнул.
— Да ты чего?! Там же темень несусветная. С утреца поедем — и найдешь свой портсигар. Все равно в пятницу на работу выходить.
Самвел пообещал Вовке привезти завтра всю хлебоком-бинатовскую муку, что еще осталась дома, и тот скрепя сердце согласился съездить на Семеновские поля.
Машина качалась туда-сюда, переваливаясь на ухабистой дороге, точно лодка в шторм по волнам.
— Вот дорога. Епть! — ругался Вовка. — Ей-бо, сюда только на шестьдесят шестом ездить. — Дальний свет фар выдергивал из темноты деревья, на секунду обволакивая их сияньем, а затем вновь лес погружался во тьму. — Вот ты навязался на мою голову, — ворчал Герасимов. — Сидел, спокойно чаек попивал, нет…
Самвел Иванович на переднем сиденье помалкивал, вглядываясь пристально в ночь. Вот найду портсигар, думал он, и больше ни-ког-да на работу не возьму: серебряный же, «Silem’s». Вот же ж дед Федор. Это из-за него все. Он уже успел забыть, что обещал деду чемергес.
Через полчаса муторного катания наконец прибыли на ту полянку, где Вовка выгрузил утром бригаду.
— Ну, ищи теперь.
Самвел достал из кармана куртки фонарик, предусмотрительно взятый из дому, и начал бродить по поляне, светить туда-сюда и ругаться.
— Вот заразна душа! Е-калэ-мэнэ.
— Около тэбэ? — переспросил Вовка, ухмыляясь.
Самвел ничего не отвечал. Так. Я сидел вот тут, под чинарой, когда мы обедали да курили. Кизил — вот он, ягоды еще рвали, чинара тут, а портсигара… нету. Самвел ходил кругами, постепенно увеличивая радиус.
— Слушай, я фары потушу, а то у меня аккумулятор сядет, — крикнул водила.
— Ага, — бросил Самвел через плечо.
Да вот же он! Портсигар!
— Наше-ел! — закричал Самвел Иванович.
Луч фонарика выкрал из темноты прямоугольной формы серебряный предмет, только лежал он почему-то у кромки леса. Туда Самвел, он точно помнил, не подходил.
— Ну, слава богу, — позевывая, отозвался Вовка Герасимов, сидевший все это время за рулем. — Поехали уже! — И завел машину
— Заглуши, — донесся до него голос Самвела Ивановича.
— Чего? — не понял Вовка.
— Глуши мотор, слушай!
Вовка заглушил, вытащил ключ зажигания и подошел к Самвелу.
— Ну, ты слышишь?
Вовка прислушался — и ничего, кроме звона цикад, не услышал.
— Кто-то зовет…
— Хоспод-ди! — Вовке показалось, что он тоже слышит отзвук женского голоса, вроде как эхо, отголосок Самвелова имени: Сам-ве-е-е-е-ел…ве-е-е-е-ел. — Потерялась, может, — пробормотал Герасимов, — сюда же часто приезжают грибники из города. Места-то знатные. Только в эту часть леса мало кто захаживает. — А-у! — крикнул он для проформы, может, впрямь кто отзовется. Никто не отозвался.
— Слышишь? Вот опять, — ажно дрожал Самвел Иванович. — Точно: в лесу кто-то блуждает. Девушка. Пойдем со мной, Вовчик, спасем ее…
— Да не слышу я ничего.
— Ну, рядом же вот совсем. Вот, вот опять! Я пошел!

…Вовка Герасимов потом три часа кряду бегал по лесу, звал Самвела Ивановича. Он видел, как свет фонарика прошил черную мглу чащи и вдруг пропал, будто фонарь выключили или батарейка села. Он сновал по лесу туда-сюда, то ругаясь на чем свет стоит, то умоляя миленького Самвельчика показаться, — все напрасно. Может, другой дорогой ушел, соображал Вовка. Но домой Самвел Иванович не вернулся. Наутро поисками занялись парни из МЧС, приезжала полиция, исходили весь лес в радиусе двадцати километров — и никого не нашли. Ни Самвела Ивановича. Ни заблудившейся девушки. Серебряный портсигар «Silem’s» тоже канул. Даже фонарик, и тот пропал. Во дела!
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Что случилось с Павлом Петровичем?

Было около трех часов пополудни, когда в дверь квартиры постучали. Женщина средних лет, держа на руках девочку-младенца, кормила ее из бутылочки. Кого еще несет, подумала она. Не буду открывать, может, уйдут. Но стук повторился снова. Муж был на работе, явится только к вечеру. Мать уехала в Таиланд со своим новым ухажером. Так что явно кто-то чужой. Женщина поставила бутылочку на стол, взглянула на часы, что висели над кухонным столом. Уже пора укладывать малютку спать. А в дверь снова постучали. Стук был какой-то неуверенный, как будто извинялся за то, что посмел прозвучать в столь неурочный час. Женщина засомневалась, вздохнула и подошла к двери.
— Кто?
— Это Паша.
— Какой еще Паша? — раздраженно спросила женщина, стараясь припомнить, кого из знакомых могли звать подобным именем.
— Ну, Паша… Паша Поклонский, — сказал голос из-за двери, — я твоего мужа старый приятель. Тут такое дело… Может, откроешь?
— Нет, — твердо ответила женщина. — Мужа нет дома.
— Я знаю, — отозвался Паша.
Женщина про себя чертыхнулась. Пьяный, что ли… Вот же принесла нелегкая! С трудом припомнив, что и впрямь одного из старых друзей мужа звали Павлом, женщина слегка успокоилась.
Они даже виделись пару раз в общих компаниях. И Павел произвел на нее не очень хорошее впечатление. От него исходил тот запах, который обычно присущ людям, близким к черте, за которой они уже теряют человеческий облик. Запах бомжа из подворотни. Такая же вонь исходила от того субъекта, с которым они с мужем столкнулись однажды на площади у вокзала. То был грязный, неотесанный мужик, у которого одна нога вследствие какой-то болезни раздулась и была раза в четыре толще другой, так что на нее даже подходящего размера обувь нельзя было сыскать, поэтому он шел, запинаясь и прихрамывая, в чем-то вроде лаптя, будто наполовину вылез из далекого прошлого. Павел оба раза в компаниях выпивал больше всех и потом вел себя очень некультурно. Приставал к какой-то даме, а потом ночевал в кустах. Кажется, это было на озерах…
В другой раз они с Павлом пересеклись на концерте малоизвестной группы, название которой женщина уже и припомнить не могла. Они в то время часто ходили с мужем по концертам, не то что сейчас… В тот раз от Павла ничем не пахло, и вел он себя вполне сносно, но первое впечатление осталось неизгладимым, женщина ему совсем не доверяла. Поэтому они этого Пашу даже на свадьбу не пригласили.
— Све-е-ет… Ну, открой. Понимаешь… я звонил мужу твоему, Виталику, и он сказал, что поможет…
— А я-то тут при чем?! Мне ребенка надо укладывать. Иди отсюда давай!
За дверью раздался звук, очень напоминающий всхлип. Светлана про себя чертыхнулась. И попросила подождать. Она набрала номер мужа. Сначала никто не отвечал. Потом муж взял трубку.
Оказалось, что Виталик обещал занять Павлу пятнадцать тысяч рублей. Светлана обомлела от такой дурости. Обматерив мужа, она сказала, что никогда, ни при каких обстоятельствах не даст этому алкашу ни копеечки, потому что по ее, Светланиному, твердому убеждению этот дегенерат обязательно пропьет все бабки и никогда в жизни не вернет долг.
— Ну, Светик… Послушай, дай ты ему эти чертовы пятнадцать тыщ, — сказал Виталик. — Я тебе за это к концу года куплю все, что ты захочешь. Он меня просто достал уже, ты представить себе не можешь, насколько. Он мне на протяжении двух недель названивает каждый день. Божится, что отдаст деньги со следующей зарплаты.
— Хочу машину, — отрезала Светлана и повесила трубку.
Тут опять раздался стук в дверь. Светлана закатила глаза и пошла в спальню, там, в тумбочке у кровати была спрятана заначка на черный день. Положив младенца в кроватку, она скрепя сердце отсчитала три пятитысячных бумажки.
Приоткрыв дверь, она всучила в руку Павла купюры и тут же дверь захлопнула. Не стала выслушивать благодарственных речей почти-бомжа.
* * *
Павел Петрович Поклонский, человек лет сорока, вышел из подъезда с чувством гордости за хорошо исполненное дело. У него словно камень с души свалился. Хотелось петь и смеяться. И, может быть, даже выпить стаканчик…
«Yesterday…» Павел на этой ноте себя тут же оборвал. Ему теперь категорически нельзя было пить, ведь около двух месяцев назад матушка отвезла его в краевой центр, где его самым наглым образом закодировали. Ну зачем согласился, проклинал себя Павел, вечно он дает себя уговорить. Он бы и так бросил. Обязательно. У него ж воля стальная. И теперь есть работа. Конечно, не по специальности, на которую он учился целых пять лет, да еще в аспирантуре два года торчал, но хоть такая… Из школы, где он преподавал английский, его выперли за пьянство. Устроился Павел сторожем в форелевое хозяйство и получал свои законные двадцать тысяч.
В ожидании маршрутки Павел Петрович решил немедленно поделиться радостной новостью с той, ради которой и бегал по родственникам и знакомым, ради которой столько унижался.
Собственно, началось все две недели назад, когда Павлу позвонила Марина, одна из его старых знакомых. Марина была учительницей русского языка в той школе, где он прежде работал. Она ему очень нравилась. Но Марина никогда не отвечала взаимностью. И тут вдруг она ему звонит на домашний телефон (номер мобильника-то его стерла небось) и просит встретиться. Восторгу Павла не было предела, и он тут же согласился.
Оказалось, что Марина просрочила кредит за машину и ей были необходимы пятьдесят тысяч рублей. О, как она его умоляла! Она клялась, что всегда испытывала к Павлу нежные чувства, но боялась, что муж узнает, и ей не поздоровится. Но так как муж умер год назад, да-да, такое горе, скоропостижно скончался, инфаркт, — то теперь-то уж их с Павлом любовь засияет, как… как золотая монетка. Только очень надо достать пятьдесят тысяч рублей… срок— две недели. Марина в слезах умоляла и чуть на колени не падала перед Павлом Петровичем.
— Мариночка-а… — пропел Павел в трубку — Я достал денежки-то, сейчас приеду
— Сдурел, что ли? — раздалось на том конце линии. — Я на уроке. Не приезжай пока. Вечером давай ко мне. После восьми.
— Хорошо, милая, — сказал Павел в отключенную трубку, оглядываясь по сторонам: слушают ли его остановочные люди. Все у него как у людей.
Но Павел Петрович взгрустнул немного. Что ж такое-то, думал он, я ведь ради нее… А она… и чем я ее обидел?! Впрочем, ладно. Когда мы встретимся, она все мне простит. Павел улыбнулся и сел в маршрутку, которая подвезла его до дому.
Павел Петрович жил в однокомнатной квартире с мамой, на первом этаже пятиэтажного дома, в не очень благополучном районе города. Недалеко от дома пролегала трасса: днем и ночью раздавался шум проезжающих машин. Зато из окошка квартиры видна была аллейка кипарисов. И Павел, сидя у окна, наблюдал за проходящими по аллее людьми. Конечно, с пятого этажа вид был гораздо лучше. Моря отсюда не увидишь, но из окон с торца здания можно было смотреть на окружавшие город далекие, равнодушные ко всему горы. Когда Павел был маленький, он дружил с мальчиком, жившим на пятом этаже, и частенько приходил к нему в гости, посмотреть на горы. Не сказать, что ради вида из окна Павел водил с ним дружбу, но поначалу основная причина была как раз в этом. Но потом мальчик вырос, женился и съехал на съемную квартиру, и Павел теперь не мог наблюдать за горами. Хотя ему это уже было и не нужно. Слишком Павел для этого стал взрослый, какие уж горы в его возрасте! А мальчика, с которым Павел Петрович дружил, звали Виталик. Друг женился и почти перестал общаться со своим старшим товарищем.
На часах пробило шесть, и Павлик, попрощавшись со старой матерью, поехал к Марине. Выехал он, конечно, рановато, ведь она просила быть после восьми. Но Павлу решительно нечего было делать дома, и он вышел пораньше, чтоб прогуляться.
Автобус оказался полон, что не удивительно, ведь люди возвращались в этот час с работы, и Павлу пришлось всю дорогу стоять. То и дело он ощупывал внутренний карман куртки, в котором хранился кошелек с заветными бумажками, и нервничал. Что-то сулит ему эта встреча?.. Автобус, как назло, едва полз: пробка. И на каждой из остановок заходили люди. Сколько ж можно, подумал Павел, автобус не резиновый: его сдавило между толстой дамой с брезгливой усмешкой на лице и старичком, который, несмотря на то, что был в летах, все еще держался с той выправкой, что свойственна офицерам советской армии. Ветеранов Павел уважал и про себя негодовал по поводу того, что старику до сих пор никто не уступил место. Впрочем, старый офицер сошел на следующей остановке, и Павел снова предался мечтам о своей возлюбленной.
Марина обитала в новостройке, недалеко от объездной дороги, которую власти построили, чтобы разгрузить город от машин, количество которых с каждым годом удесятерялось, увеличивались и пробки, поэтому горожане были довольны решением властей. Павел достал из куртки мобильный, посмотреть время. Оказалось, что всего только семь, где-то нужно было болтаться еще целый час.
— Эй, мужик, — позвал пропитой голос, — извини.
Павел обернулся: перед ним стоял мужчина примерно одного с ним возраста, одетый в кожаную куртку, слегка испачканные джинсы и кеды. — Не подкинешь рублей пятьдесят? Ну очень нужно. Врать не буду браток, на пузырь не хватает.
Павел замялся. У него лежали в кармане две тысячные, помимо Марининых, но ждать, что у этого субъекта будет сдача, как-то не приходилось.
— Не, прости, друг, — отнекнулся Павел и постарался придать лицу такое выражение, что, мол, все понимаю, рад бы помочь, да нечем.
— Ну ладно, — сказал грустно мужик и пошел своей дорогой.
Павел подумал и решил, что во избежание повторения подобной ситуации ему больше не следует болтаться по чужому району. Тем более его здесь никто не знает. К Марине Павел приезжал только раз, когда они с учителями справляли ее день рождения. Он вспомнил, что весь сабантуй происходил неподалеку, на Министерских озерах, красивейшем месте в городе. Они ловили рыбу, загорали… Хорошие были времена, подумалось Павлу. Надо будет утром сходить на озера, полюбоваться. В том, что он останется у Марины до утра, Павел нисколько не сомневался.
Он сходил в магазин «Магнит», расположенный рядом, чтобы купить чего-нибудь. Не с пустыми же руками идти. Купил коньяку, шоколадку, а пачку презервативов взял на кассе. И во всеоружии направился в гости. Время как раз вышло.
Было около восьми, когда в дверь квартиры постучали. Женщина встала с дивана, обула тапочки и, запахнув халат, подошла к двери.
— Кто?
— Это Паша.
— Какой еще Паша? — недовольно спросила женщина. С другой стороны двери оторопело замолчали.
— Ну. Паша… Марин, ты чего? Павел Петрович.
— Ах, Павел Петрович! Это вы? Я же не привыкла еще, что Паша. Сейчас открою.
Перед Мариной стоял улыбающийся мужчина, держа в одной руке пакетик веселенькой расцветочки, а в другой руке… он не держал ровным счетом ничего. Вот хам, подумалось Марине. Хоть бы цветов принес.
— Проходите, разувайтесь, — бросила Марина и, развернувшись, исчезла в гостиной.
Павел подумал: интересно было бы узнать, откуда у учительницы такая квартира, на какие шиши сделан евроремонт и куплена такая мебель, м-да. Он пытался вспомнить, была ли обстановка такой же, когда он был тут в первый и последний раз. Но не вспомнил: и лет прошло немало, и Павел Петрович был тогда слишком пьян. На стене висела большая плазма, а напротив на диване сидела хозяйка, держа на коленях здоровенного черного кота с зелеными стекляшками глаз.
— Ну, чего ты уставился? — спросила, посмеиваясь, Марина. — Это Буржуй, порода мейн-кун, не видел, что ли, ни разу? Ох, деревня… — и вдруг другим, томным голосом, произнесла: — Ну, Павел Петрович, принес?
Павел кивнул и, вытащив кошелек, достал сложенную вдвое пачку. Он ее специально положил в отдельный кармашек, тот, что на «молнию» застегивался.
— Спаси-ибо, — протянула Марина, принимая деньги. — Ты настоящий друг.
— Как же тебя угораздило? — поинтересовался Павел, усаживаясь рядышком с хозяйкой, но осторожно косясь на Буржуя, занявшего Маринины колени.
— Я разве не рассказывала… — начала Марина, — взяла машину в кредит, но просрочила выплату, такие дела. В месяц десять тысяч отдаю. Из банка уже иззво-нились. Я как увижу, что из банка звонят, не беру трубу. Как они меня достали, не поверишь, Паш… И коллекторов до смерти боюсь.
Павел Петрович, наслышанный про коллекторов, сочувственно закивал, а Марина встала, столкнув кота.
— А что ты еще принес? — кивнула на пакет. Павел достал бутылку. Марина поморщилась, сказав, что такое не пьет. А пьет исключительно абсент. И отправилась на кухню. Павел, покраснев как рак, засунул бутыль «Кремлевского» обратно и, не выпуская пакета из рук, прочапал следом. На кухне стоял столик с мраморной столешницей и весьма приличный кухонный гарнитур. Он ожидал увидеть собственно абсент, но такового не оказалось. Мраморная столешница пустовала.
— А у тебя остались деньги? — спросила Марина, присаживаясь на стул.
— Ну… пара тыщ найдется… — пробормотал Паша, пожалев, что не взял с собой еще. Ведь остались же, остались еще с зарплаты несколько тысяч. Правда, это были деньги, отложенные, чтобы заплатить за коммуналку… ну и черт с нею, с коммуналкой, ведь тут такое дело обламывается.
— У меня идея! — Павла вдруг осенило. — Тебе когда надо отдать пятьдесят тысяч? Можно взять из этих денег, что я принес, а потом я занес бы тебе еще…
Марина покосилась на него с недоверием.
— Да нет. Пожалуй, не стоит… Эх! Так хотела абсентику. Ладно, доставай уж свой коньяк. Коли принес. По рюмочке выпьем.
— Мне нельзя, — сказал со вздохом Павел. И решил, что распространяться о том, что он закодирован, не стоит.
Подумает еще, что алкаш какой-нибудь. Да и ситуация просто обязывала выпить.
И они выпили. Потом еще по одной. А после третьей Марина томным голосом начала:
— Ну ладно, Паш… А теперь…
Павел Петрович уж облизнулся, предвкушая близость, но не тут-то было. Марина продолжила:
— А теперь — поздно уже, Пашечка. Мне на работу завтра, тебе тоже. Спасибо еще раз за денюжки. Выручил ты меня.
Павел Петрович так и сел. Мечты о столь желанной близости разбились, как корабль чересчур самоуверенного капитана, в тумане напоровшегося на мель.
— Может, завтра зайду? — с надеждой спросил Павел Петрович.
Но Марина, поджав губы, покачала головой. Выпроводив гостя, она тотчас закрыла дверь. И, бросившись к телефону, стала кому-то названивать.
— Виталик! Милый! Ты не поверишь! Мы все-таки летим с тобой в Париж!
* * *
Было около десяти, когда в квартиру постучали.
Светлана читала книжку, а маленькая дочка посапывала за прутьями кроватки.
— Надеюсь, это муж, — сказала вслух Светлана. — Щас я ему устрою нагоняй.
Она открыла дверь, и в коридор вошел Виталик.
— Ну и что ты себе позволяешь? — с места в карьер начала Света. — Какого черта происходит, объясни.
Виталик устало посмотрел на жену, разулся. Скинул куртку и пошел мыть руки.
— Че молчишь? — не унималась Света. — Язык проглотил? Что за тайны от меня? То в командировку тебя внезапно отправляют аж на месяц, то тут твой дружок-алкаш приперся. Зачем ты ему деньги обещал?
— Ой, жена, не начинай, а? На работе и так весь мозг проели, еще ты теперь. Я ж отбивался от этой командировки, как мог. Понимаешь, нельзя мне не ехать. Зато если поеду, зарплату повысят. Там еще к тому же курсы повышения квалификации.
— Ты меня за дуру-то не держи! Знаю, какой из тебя работник. В доме от тебя никакого толку. Сраный гвоздь забить не можешь. И на работе небось так же.
— Я обещал тебе машину? — вдруг резко прервал ее Виталик. — Будет. Только мозг не совокупляй.
Света посмотрела в окно: ночной город сиял во всей красе разноцветными огнями. И зачем только она вышла за этого кретина… Был сначала нормальный мужик. А теперь что… Ссоры, ссоры без конца. Когда ж это кончится?!
— Не верю я тебе, — подытожила Светлана, — ничего ты не купишь. Ты во Францию меня свозить обещал, гад. И где твоя Франция? И еще: если этот выродок опять придет, я его с лестницы спущу. И тебя вместе с ним. И на хрена ему пятнадцать тысяч? Пропьет их — и дело с концом. И не отдаст ни за что на свете. А у нас ребенок маленький. То памперсы нужны, то ползунки, то игрушки, сам как будто не понимаешь.
Виталик посмотрел на жену и улыбнулся.
— Слушай, все будет нормально. Я подработку дополнительно найду. И шабашить буду.
— Ты все время так говоришь.
— А зачем Паше деньги нужны, я знаю. Все знают.
Света с интересом посмотрела на мужа. Любопытство перебороло обиду.
— И зачем?
— Он собирает деньги для Марины, своей бывшей коллеги по школе. Якобы та взяла кредит и теперь не может расплатиться.
— Что значит якобы? — не поняла Света.
— А то и значит, что никакого кредита нет. Она на Францию деньги откладывает.
Светлана отвесила мужу пощечину.
— Ах ты козел, — раздался еще один звонкий шлепок.
Виталик уже пожалел о том, что сказал. Ведь жена так хотела поехать во Францию, что любое упоминание выбивало ее из равновесия.
— Слушай. Мы поедем во Францию. И машину я тебе куплю. Только со временем.
— Так что получается? — Света успокоилась, задумалась: — Она его обманула? А ты почему все знал, а другу ничего не сказал?
— Поржать чтоб… — не нашел сказать ничего лучшего Виталик.
— Я поражаюсь, какая ты сволочь! — спокойно сказала Света. И ушла в другую комнату, хлопнув дверью.
Виталик немного посидел на диване, размышляя, а потом негромко позвал:
— Све-е-ет. Ну, Све-ет…
— Пошел ты!
— Вот что мне сделать? Ну, хочешь, я позвоню ему и скажу правду?
— Позвони.
— И ты меня простишь?
— Нет!
* * *
Павел Петрович молча спускался по лестнице высотки, лифт в ней был не предусмотрен. Никаких особых изменений от того, что он выпил, не ощущалось. Кроме того, что хотелось выпить еще: от обиды на то, что ночь любви, о которой Павел столько грезил, так и не случилась. И вообще непонятно, случится ли…
— Что я за фуфел! — сказал сам себе Павел Петрович. Мысль о том, что ему придется отдавать столько денег, не давала покоя. — И зачем я это сделал… Идиот! Ясно же было с самого начала, куда все клонится! Проститутки на вокзале стоят куда дешевле.
Павел вышел из подъезда, когда раздался звонок. На экране высветилось «Виталик».
…Павел Петрович после разговора со старым другом долго не мог прийти в себя. Вначале он хотел вернуться обратно в квартиру Марины, но… как-то не решился. Мысли вспыхивали светляками и гасли в его хмельной голове, но ни одна из них не подсказывала решение проблемы. Это была катастрофа! Его так подло обманули. Он столько бегал, так унижался, а оказывается, вон оно что… Вот оно как… И почему Виталик сразу ему не сказал?! Правда, Виталик объяснил так, что, мол, только что выяснил и, мол, сразу позвонил. Но Павел Петрович отчего-то ему не поверил.
— Эй, мужик! — раздалось из-за спины. — Ты прости, конечно, но у тебя не будет полтинника? На пузырик не хватает.
Павел обернулся. На него глядел тот самый субъект алкоголической наружности, что спрашивал его о наличии полтинника не далее как этим же вечером, когда он ждал назначенного времени, чтобы отнести полета тыщ стерве Марине.
— A-а, это ты, — узнал его субъект, — знаю, знаю… Нету…
— Есть. Отчего же нет, — вдруг сказал Павел Петрович. — Сообразим, что ли, на двоих?
— Сообразим, — обрадовался субъект.
Сходив в магазин и купив набор алкоголика, а именно: две бутылки водки «Столичной» и нарезку ветчинную, — двое прошествовали по ночной проселочной дороге, начинающейся за домом, где жила в своей башне обманщица Марина и которая вела к Министерским озерам.
Субъект, чье имя, как выяснил Павел Петрович в приватной беседе, было Виктор, рассказал, что живет здесь недавно и что раньше занимался строительством, даже был прорабом в фирме, которая строила объездную дорогу. А теперь вот работает простым сторожем, охраняет склад стройматериалов, сутки через двое. Эту информацию Павел выслушал без особого интереса, она ему была, по сути, безразлична. У него всю голову заполняла Марина, вытянувшая из него пятнадцать тысяч рублей, которые еще предстояло отработать и отдать.
* * *
Проснулся Павел Петрович в кустах ожины. С жуткой головной болью. В бок впилась колючка и страшно его колола. Собственно, из-за этого Павел и проснулся. А еще от того, что было холодно и сыро. Видимо, под утро прошел небольшой дождик. Неподалеку стояло полуразрушенное одноэтажное здание из кирпича. Штукатурка, которой некогда были залеплены стены, отлетела кусками. На штукатурных островках — наскальные рисунки, именуемые граффити. А кое-какие острова попросту названы матерными словами. Павел сразу узнал это строение: заброшенное кафе, что стояло около второго Министерского озера, там когда-то и справляли день рождения Марины. Виктора и след простыл.
Павел Петрович обшарил карманы и понял, что вместе с Виктором простыл след и телефона, и кошелька. Горестно вздохнув, Павел Петрович с трудом поднялся на ноги.
— Сколько же сейчас времени, интересно знать?
Посмотрел на озеро и обомлел… Да-а-а… Давно он тут не был. Вместо озера его взору предстала унылая картина. Озеро обмелело. Причем настолько, что местами обнажилось дно. На дне было столько утонувшего хлама, что Павел даже удивился. Какие-то табуретки, кресла, бутылки. Чего только не швыряют люди в бедный водоем. Глубина оказалась метра три. Дальше шел слой ила. Павлу стало жутко. Сколько ж там под слоем ила упрятано всякого, если точно известно, что глубина этого второго озера была семь метров. Озера выкопали в семидесятых годах для полива когда-то располагавшегося неподалеку цветочного хозяйства. И зачем их, спрашивается, осушили? Не для того ли, чтобы возвести тут очередную высотку, прямо на болоте. Или десяток коттеджей. Какой-нибудь очередной элитный поселок для какого-нибудь очередного министра. Недаром же озера прозвали Министерскими!
Но Павла все это не так уж беспокоило; ему показалось странным одно обстоятельство… Около пересохшего озера не росло ни одного дерева. Чуть в отдалении — лес. Здесь же если что и росло, то уж такое низкорослое и уродливое… глядеть противно. Если кустарник, так колючая ожина. Если деревца, так кривые осинки. Да, и куда, интересно, подевались птицы? Уже рассвело, но никаких звуков лес не издавал, словно затаился, прислушиваясь к чему-то.
Павел Петрович двинулся по дороге вдоль озера и заметил, что на дальней дамбе кто-то есть. Подойдя ближе, он понял, что это дети. Вели себя они довольно странно. Бегали по дамбе туда-сюда и звали какого-то Сережу.
Павлу Петровичу стало любопытно. Детей было трое: две девочки и мальчик. Старшей девочке где-то лет семь, а младшей, наверно, года четыре, не больше, мальчику — около девяти. Одеты легко, не по сезону, правда, на всех черные шапки с огромными помпонами.
Дети плакали и продолжали кликать Сережу.
— Что случилось у вас? — спросил подошедший к дамбе Павел Петрович. Дети сразу замолкли и во все глаза уставились на него.
— Сережа потерялся, — сказала старшая спокойным голосом.
Павел поинтересовался, а кто этот самый Сережа. Оказалось, что Сережа — их братик.
— А где он? — спросил Павел Петрович у детей.
— Там, — коротко отвечала старшая девочка и ткнула пальцем вниз. Павел Петрович тотчас понял, что бедный малыш, видимо, упал с дамбы в ил. Но, перегнувшись через ржавые перила, никого не увидел.
— Но там никого нет…
— Он та-а-ам, — завопила девочка. Остальная ребятня подхватила ее крик.
— Ладно. — Павел Петрович пошарил по карманам в поисках телефона, чтоб вызвать МЧС и полицию, но вспомнил, что телефона-то у него и нет. Его спер проклятый Виктор; цепляясь за Виктора, выплыло из памяти все произошедшее прошлой ночью. Павел Петрович почувствовал себя окончательным неудачником.
— Сейчас, сейчас. Найдем мы вашего Сережу, — попытался успокоить детей Павел и хотел погладить младшую по головке, вернее, по пухлой шапке, но та, хоть и стояла рядом, каким-то образом вывернулась из-под его пальцев. А ему показалось, что под шапкой что-то острое, он вроде даже ладонь уколол.
Пожав плечами, Павел Петрович начал спускаться по ржавой металлической лестнице. Он увидел внизу трубу, диаметром, примерно, в метр, причем наполовину забитую илом. Наверно, именно эта труба соединяла два озера. Потому что, когда из первого озера брали воду, то во втором озере уровень воды понижался.
Вдалеке раздался гром. Взглянув на небо, Павел Петрович понял, что ему надо спешить, тучи над озером сгущались, казалось, их сгоняли сюда со всех сторон лопатами. Он снял куртку, посмотрел наверх, туда, где ждали дети, и, крикнув, что все будет хорошо, полез в трубу. Где ж ему еще быть, этому глупому Сереже, как не в трубе?! Нигде его не видать, следовательно, он там. И зачем ребенок туда полез? От этих детей одни неприятности… И в школе тоже, вечно они старались насолить Павлу Петровичу: не слушались, домашние задания не выполняли, дали ему дурацкое прозвище: Перхоть. Но тут он подумал, что сейчас спасет ребенка, Сережу, и жизнь будет прожита не напрасно. Это каким-то образом перечеркнет вчерашний неудачный день. И все наладится, станет таким, как было до того злополучного дня, когда ему позвонила Марина, обычным.
От мыслей о Марине Павлу Петровичу вновь стало немного грустно. Не так, как вчера, когда он чуть не плакал, но все же.
Он полз по заиленной трубе. Медленно, но верно пробирался на четвереньках. Эх, брюки теперь изгваздал, а мать стирай! Поначалу пришлось разгребать ил и грязь руками, но по мере удаления от входа слой ила истончался. В нос ударил смрадный запах. Труба источала такое мерзкое зловоние, что пришлось снять майку и обмотать ее вокруг головы так, чтоб она закрывала нос. С трудом пробираясь вглубь, Павел Петрович звал Сережу Никто не откликался. Тьма сгустилась вокруг него. Видимо, он заполз достаточно далеко или… глубоко. Труба шла под уклон, и Павел Петрович оказался в таком положении, что его голова опустилась ниже уровня пяток. Однако по-другому передвигаться было невозможно, ведь он разгребал руками скопившийся мусор, когда-то засосавшийся в трубу. Павел уже несколько раз резал руки о края бутылок и каких-то железяк. Было больно и жутко. Захотелось наверх, круг света казался теперь таким далеким. И чего он сюда полез, всегда был дураком. Павел Петрович обернулся, свет превратился в бублик, в дырку от бублика.
— Сережа, твою мать! — крикнул в пустоту Павел Петрович, и пустота отозвалась послушным эхом. Как бы теперь пригодился фонарик, что был встроен в украденный телефон!
Снаружи раздался раскат грома. И за ним последовал звук, с которым обычно ливень обрушивается на не занятые еще территории. Через несколько секунд эту территорию ливень уже занял.
— Черт бы вас побрал! — выругался Павел Петрович. И где же этот маленький гаденыш?! Смог бы вообще ребенок сюда залезть? И зачем? И где взрослые вообще? Почему эти дети одни ранним утром толклись на дамбе? Что они тут делали?!
«Надо поворачивать назад», — сказал он сам себе, но тут его рука наткнулась на некий овальный гладкий предмет. Ощупав его, Павел Петрович запаниковал. Потому что он понял. Его не обманули. Сережа действительно был в трубе. Потому что Павел Петрович сжимал в руках маленький детский череп. Он вскрикнул, вода резко прибывала, струями втекая в трубу, озеро наполнялось: ливень, видать, там нешуточный. Павел Петрович выронил череп и попытался грести против напора волны: наверх, туда, к свету!
…В трубе раздался зловещий детский смех, мужской захлебнувшийся крик.
Павел Петрович утонул.
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Дикие люди

Семен Токарев ждал выходные. Ждал упорно, с предвкушением, до самой пятницы, и никому ничего не рассказывал. Даже жене не сказал — незачем бабе про мужичьи дела знать! Никто и не думал, что человек может быть счастлив одним ожиданием. Но все подмечали, что обычно смурной Семен нет-нет, да пошутит, а то и анекдотец какой расскажет. Удивлялись такой перемене. А дело в том, что подползающие выходные сулили Семену долгожданную рыбалку. Он ее наметил еще с месяц назад, собирался со своим товарищем Васьком Каландовым выйти в море на лодке. У Васька была своя весельная лодка! Он ее бережно хранил в доках, около ротонды, но в море выходил лишь изредка, разок-другой в году. Эх, была бы у Семена такая лодка! Да он бы каждые выходные рассекал на ней по волнам. С морем Семен был знаком как никто другой — семь лет отслужил подводником в Северодвинске. Там, на службе, море было Белое, а дома — Черное. И приходилось Семену, как фигуре в шахматах, скакать с черной клетки на белую, с белой на черную. Пока окончательно на черной клетке не застыл.
Они и на прошлых выходных хотели выйти в море, да не вышло — Васек слег с простудой. И на позапрошлых тоже не получилось: на работе случился аврал. И ранее — пришлось машину отгонять на ремонт, забарахлила коробка передач. А вот теперь — тьфу, тьфу! — все срослось.
Семен пришел домой после бесконечного пятничного дня и бросился в гараж, даже не переодевшись, там у него хранились удочки, лески да крючки. Попробуй хранить снасти в доме, где вовсю хозяйничают двое: трехлетний племянник, оставленный сестрой жены, уехавшей на месяц в Турцию с мужем, и ее кот, того же возраста. Племяш Толик с котом Барсиком сколотили бандитский тандем и занялись подрывной деятельностью: крушили чашки об пол, закатывали под шкаф ручки, которыми жена разгадывала кроссворд, и таскали запрещенную еду со стола. Вот как в таких условиях держать крючки с блесной? Бывало, Семен сам скрывался от них в гараже или ходил к соседу, дяде Вазгену, просить политического убежища на неопределенный срок. Хотя бы до вечера. Вазген убежище исправно предоставлял и сажал Семена за нарды, так они и сидели, задумчиво передвигая шашки и дымя сигаретами. Пока жена не приходила требовать мужа назад — Семен всегда забывал брать с собой мобильник. «Ленкин муж на год тебя младше и бизнесом занимается, жену вон в Турцию повез, а ты все с Вазгеном в нарды играешь», — вздыхала жена. «Сдалась вам эта Турция, — думал Семен, — не нужен нам берег турецкий. У нас у самих такой же берег, ничуть не хуже».
А недавно случилось чудо! Жена Катя пришла из города вся радостная, веселая и с порога огорошила: все, мол, готовься, новоиспеченным отцом станешь. Беременная я. Вот те ра-аз! Закатили они с ней в тот день праздник! Семен тут же сорвался и поехал за тортом, цветами и подарками для бабы. Было то с месяц назад, тоже аккурат к выходным — какой уж тут Вазген? Какая уж тут рыбалка?!
Перебирая удочки и лески, понял Семен, что скоро о рыбалке можно будет забыть. По крайней мере, на годик-другой. А там — кто его знает этого Васька! Может, взбредет ему в голову — и продаст свою лодку, как-то раз он обмолвился между делом, что подумывает лодку продать и купить себе бо-о-ольшущий телевизор. На полстены! Чтоб Три Дэ на нем смотреть. Ну а толку от этой лодки, если всего два раза в год получается в море выйти? Загрустил Семен и пошел звонить товарищу.
— Але, Васек? Здоров. Ну че?
— Да ниче, — донеслись Васькины слова из мобилы, — еле отгавкался от своей. Меня не закабалишь ни на какие огороды! Кричит: завтра посадочный день, картошку надо сажать. А меня колышет, что ли? У меня завтра рыбалка. А ты там как, Сенька?
— Хорошо все. Завтра тогда в семь?
— Да, а может, и пораньше. В половину давай, я за тобой заеду.
Семен собрал все необходимое и двинул домой. А в голове крутился недавний случай на работе, про «диких людей».
Он работал в совхозе плодово-ягодных культур, как раз в одной бригаде с Васьком Каландовым. Летом, в жару, они начинали батрачить с самого утра, с шести часов и до обеда, чтоб не упариться. И, бывало, прямо на поля прикатывало телевидение; их, рекламы ради, приглашал гендиректор, мол, глядите: и у нас яблочки есть, и здесь растут сливы да груши — лучше наши, российские, фрукты покупайте, к чему вам польские и турецкие?! Беда с этим телевидением, скажут, приедем в десять, а приезжают в час. А то и в два, когда уже домой все собрались, и мурыжат до посинения: ты встань во-он под тем деревом, а ты подними вон ту ветку, а то тень на лице, или вовсе: переодень белую майку, как будто тут шоппинг, а не сады. А Васек Каландов очень не любил сниматься. Как завидит телевидение, тут же достает пачку валидола и садится под дерево, мол, с сердцем плохо, перегрелся. Его и не трогали. А в тот раз одна журналистка непутевая поймала его под деревом-то и просит рассказать на камеру о рабочих буднях и что думает народ о возрождающемся сельском хозяйстве. А он, ни слова не говоря, как драпанет в лес! Журналистка долго смотрела на бегущего среди цветущих яблонь Васька, пожала плечами и выдала: «Дикие люди…»
«Кто бы знал, что в свои тридцать пять лет придется яблоки собирать, кому скажи — не поверят!» — думал Семен. Иногда Васек его журил незлобиво, глядя на далекий самолет, пролетающий в облаках над садами: «Вот, Сенька, говорила тебе мама: учился бы хорошо, это бы ты там сейчас летел». Да не нужен ему, Сеньке, самолет, его и так все устраивает. И мама ему такого не говорила, это все Васек выдумал. Сам-то в жизни ничегошеньки не добился, а других поучает! Пенсионер уж, а все чего-то из себя строит, всех жизни учит.
Зашел Семен домой, тут же чуть с ног не сбили: Барсик, как снаряд из пушки, вылетел из-за двери и пронесся мимо, а за ним вслед Толик, перебирая своими крепенькими ножками, протопотал. Вздохнул Сенька и подумал, что надо привыкать к шуму-гаму, скоро свой такой появится, будет так же топотать.
— Мама звонила, — сказала жена, накрывая на стол.
— Твоя или моя? — заинтересовался Семен.
— Моя. Завтра приедут с папой в гости. В обед. Так что завтра на рынок съезди, а? Картошки нет совсем. Ну и капусты, лучку заодно. Еще вроде как на кубанскую ярмарку привезут сухофрукты. Сушеные манго. Что-то захотелось так этих манго, Сень. Утром съездишь? И мяса купи, индеечки, хочу супчику сготовить.
Посмотрел Семен на жену и ничего не сказал, лишь кивнул головой. Разве можно ей отказать, когда она так на тебя смотрит? И беременная ведь…
Васек слушал Сеню молча, а чего тут скажешь? Подкаблучник — он и есть подкаблучник. Васек жену по струнке строит: напьется, она молчит, нет-нет разозлится, она опять молчит. А этот? Только попроси, тут же все бросит и помчится, куда пошлют, еще и спасибо скажет, что послали. Так думал Васек, но вслух сказал, что все понимает и пойдет в море один. А когда доведется идти в следующий раз, даже и не знает. Может, никогда. С тем и бросил трубку, оставив Семена в тоскливой задумчивости.
— Что-то случилось, Сень? — осторожно спросила жена. — Чего такой грустный?
— Да не, — отвечал Семен, — все хорошо.

На рынок Сеня приехал на автобусе. Закинул через плечо старую спортивную сумку, вытащил из заднего кармана брюк список, испещренный убористым аккуратным почерком. Без списка он не мог, вдруг что-то забудешь по запарке, а в списке все есть. Все по пунктам. Рынок раскинулся прямо возле моря, под грохочущим автомобильным мостом. Морской ветер влетал в громадные мостовые арки и куролесил по площади, заставляя прохожих потирать ладони от холода и вжимать голову в плечи.
Осень, перевалив далеко за середину, придала рыночным лоткам оранжевый новогодний оттенок. Перекупщики везли мандарины из Абхазии и имели с этого неплохой навар. Семен даже подумал, проходя мимо веселых продавцов, что его Катя не преминула бы заметить, что и он вот так же мог бы — ездить на границу, покупать и продавать по завышенной цене. Но Семен не хотел никуда ездить, он думал, что каждый должен оставаться на своем месте и заниматься своим делом. Его дело — собирать урожай.
Обошел все ларьки, купил, что хотел, и добрался до последнего пункта. Сушеные манго он подчеркнул двумя линиями, чтобы в глаза бросались. А найти эти манго оказалось проще простого — в ларек с сушеными фруктами собралась самая длинная очередь.
Встал Сеня за грузной женщиной возраста его тещи и стал ждать да посматривать, сколько там, в ящике, этих манго осталось, да по какой они цене. На бумажке, прилепленной к бортику, значилось триста рублей за килограмм. «Ишь, кусается, — подумал Сеня, — видать, и взаправду вкусно».
— Молодой человек, вы последний? — поинтересовалась беленькая девушка в джинсиках и в одной кофточке, с ребеночком на руках.
— За мной будете, — отвечал он, поморщившись. Как ей не холодно в кофточке-то?
— Почем манго? — спросил мужичок, с интересом заглядывая в ящик.
— По триста, — отвечала полнотелая продавщица средних лет, с черными кудряшками на голове и в белом фартуке. Она черпала сухофрукты рукой, завернутой в целлофановый пакетик, и грузила их на электронные весы.
— Взвесьте грамм двести.
«И что им это манго далось, — негодовал Семен, — вон чернослива сколько, и сушеной вишни, и фиников, и изюму. Нет, манго подавай».
Манго кончалось, Семен нервничал.
— Молодой человек, — опять обратились к нему, на этот раз сухопарая старушонка, занявшая очередь за девушкой с ребенком, — пропустите вперед девушку, не видите, она с ребеночком!
Ребеночек, словно поняв, что о нем говорят, тут же подал голос — басовито завеньгал. Девушка замахала на тетку рукой, мол, ничего-ничего, я постою.
— Пропустить-то можно, — проворчал Семен, — да только… Мне ж быстро купить, я ж недолго…
— Давай-давай, пропускай, — затараторила тетка. Семен глянул на убывающие манго и отступил, в самом деле, что ж мы, не люди? Девушку с ребенком не пропустим?
Девушка встала на место Сени, а тетка, пользуясь всеобщим замешательством, проскочила раньше девушки и, нависнув над прилавком, выдала:
— Полкило изюму черного, триста грамм фиников и два кило манго.
— Там полтора осталось или около того, — сказала продавщица.
— Давайте полтора.
— А как же девушку пропустить? — взвился Семен.
— А я старая, меня тоже надо пропустить.
— Таких старых, как ты, надо в море топить, — процедил Сеня и вышел из очереди.
Не слушая проклятий старушонки, Сеня пошел под мостом к ротонде, что стояла на берегу моря. Где-то вдали, в манкой синеве качалась Васькина лодка, а Сеня смотрел на бормочущее что-то свое море, курил сигаретку и думал. Затушив ногой окурок, он в последний раз бросил взгляд на штурмующие берег волны и пошел на остановку.
— Дикие люди…
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Охотники

Снег валил не переставая, окутывая бескрайнее лесное море холодной белой вуалью. Тусклое зимнее солнце, едва различимое за чередой черных туч, неумолимо клонилось к закату Ветер то усиливался порывами, заставляя плясать в воздухе снежные хлопья, шатая могучие сосны и вековые ели, то стихал. Кутаясь в нагольную овечью шубу, по заснеженному лесу пробиралась девушка. Уже третий день она упрямо шла на юг, лишь изредка позволяя себе короткий отдых. На девичьей голове сидела мужская шапка-треух, из-под которой выбивалась растрепанная солнечная коса. Перелезая через очередной поваленный ураганом сохатый ствол, девушка оступилась и подвернула ногу. Распластавшись без сил на мокром снегу, она представила, что лежит на мягкой постели, ей даже почудился запах накрахмаленного льняного белья. Снег, валивший из бездонного неба, укрывал ее мягким одеялом с головой, украшая волосы венком снежинок. Мороз, потрескивая по веткам, умолял стать его невестой, уснуть в широких объятьях. «Инеистая! Моя! — потрескивало в стволах. — Останься!» Но обманчивая заботливость Морозца пришлась сонной девице не по нраву, она разлепила и впрямь заиндевевшие ресницы и вдруг, среди опухшего от снега леса, между нагромождением упавших стволов, различила далекий огонек.
Она стряхнула с себя снежную заботливость Мороза и встала на ноги. Цепляясь за склонившиеся низко заледенелые ветви, подволакивая ногу, путница направилась к горевшему в ночи костру.

…У костра грелись трое. Самый старший— седой, поперек себя шире, мужик, с окладистой бородой и, в общем-то, не старым лицом, сидел чуть поодаль, натачивая нож. Перед костром присел на выворотень и грел руки молодой парень, валеные его сапоги стояли тут же — сохли, а ноги, перемотанные крест-накрест онучами, он вытянул к огню, норовя обжечь пятки. Третий, ровесник седого, спал, повернувшись к жару спиной. Спокойствие нарушил внезапно раздавшийся треск веток: на полянку из лона черной чащи выпал человек, будто чаща его родила.
Парень, гревший руки, от неожиданности подскочил.
— Да ведь это девка! — воскликнул он.
— Тоже мне чудо, — сказал мужик, точивший нож, — неча вопить, давай помоги лучше. — Он отложил нож и начал рыться в котомке, прислоненной к стволу приземистой ели. Младший тем временем подтащил горемычную поближе к огню, треух с нее свалился: хорошо не в огонь! Устроил на выворотне.
— Она не из наших, — сказал, — гляди-ко вон: серег нету. Наши-то девки все как одна с серьгами!
— Дурья твоя башка! Перед кем в лесу серьгами трясти? Только за сучья будут цепляться, без уха останешься, — засмеялся старшой, заваривая в котелке сухие травы. — Но, может, ты и прав, волос-то какой! У наших волос русый, а у этой как ячменная копна.
— А я об чем говорю! — обрадовался младший.
— А все ж таки, может, и из наших, — вставил свое слово проснувшийся от переполоха третий, он осердился, что его разбудили, и зевал во весь рот, хоть белку туда суй. — Мало ли, может, северянин проезжий бабу-шленду обрюхатил, вот и вышла девка-златовласка.
— А глянь-кось, у ней и ножик есть. С ножом-то в лесу все сподручнее, чем с серьгами.
Чащобница тем временем пришла в себя, испуганно таращилась ледышками-глазами.
— Ты маракуешь, чего я говорю? — спросил старшой, протягивая девке ковшик с горячим отваром. Она кивнула.
— Я Седой, — потыкал он себя в грудь. — Это Епифан. А вон тот безусый — Триша.
— Улля, — подумав, прошептала девушка.
— А скажи-ка, Улля… — начал Триша.
— Да погодь ты, — одернул его Епифан, — не видишь, девка едва в себя пришла, а ты с вопросами суешься. Успеется!
Сон быстро сморил девицу, а по веткам, негодуя, трещал Мороз, сетовал, что чащобница его отвергла.
— Ты, Седой, зря это, — прошептал Епифан, — девка нам обузой будет. Забыл, на какое дело идем?
Седой покосился на спящую у огня лесовичку.
— А что ты предлагаешь? Бросить ее, что ли, тут? Али в костре сжечь?
— Не-ет, давайте с собой ее возьмем, — жалостно запел безусый Триша.
— Глянулась, что ли, лесовичка? — усмехнулся Епифан.
— Скажи-ка лучше, — произнес Седой, — мамка твоя сколь еды тебе в котомочку сложила?
— Да так, — отозвался парень. — Не шибко много…
— Коль хочешь, чтоб она с нами шла, своим пайком ее будешь кормить, — проворчал Епифан.
— Помню, жил у деда моего пес Волчок, — заговорил Триша, вытягивая из костра недогоревшее бревно, чтоб перевернуть другой стороной, — дом справно охранял, и двор тоже. Ни одной куницы или лисы в курятнике у нас не гостевало. Только был у него один недостаток…
— Это какой же? — поднял на него глаза Седой, отвлекаясь от своего тоскливого вжиканья.
— Сильно уж любил за телегами бегать. Как хлеб везут люди, так обязательно ему кидают; до того приучился, что загодя знал, когда мимо телега с хлебом проезжать станет.
— И что? Вот у меня… — начал было Епифан.
— Погодь, — остановил его Седой, — малой, продолжай. Что дальше-то было?
— На лету хлеб схватит — и обратно в ворота, все обозники его знали, все хлеб кидали. Волчок его на лету ловил. Но однажды кто-то решил подшутить и вместо хлеба свистнул с телеги булыжник. Волчок челюстью хряп — зубы и повылетали. Помер потом через неделю…
— Это ты к чему?!
— Добрее надо быть, вот к чему, — проворчал Триша.
Они помолчали, затем Епифан слово взял.
— А я тебе вот что скажу, — обратился он к малому, — был у меня один знакомый, халдеем работал в кабаке. Жалел всякую тварь. Помню, ушли мы с ним лесовничать, разожгли костер. А погода уж была на осень, не как сейчас, однако все ж холодненько. Костер горит, а он разглядел в самом низу, что дровина подгнившая, а в ней муравьи копошатся, бегают. Разметал весь костер, огонь ногами затоптал: муравьев спас. Всякую букашечку привечал, клопиков даже жалел: и не токмо лесных, а и пристенных… Котов у него жила целая свора.
— Бобыль, что ли?
— Да не бобыль. Все у него как у людей было: жена, дочка. Только жалостный больно. И вот как-то дело до тяжелой драки дошло, так-то он в драку не лез, обходил махаловки сторонкой, а тут раззадорился и, недолго думая, ухаря одного вертелом проткнул. Я говорю ему: как же так?! Ты ведь всякую живность жалеешь. А он — живность я жалею, а на людей мне плевать с высокой колокольни.
— А мне всех жалко, — сказал Триша, — и живность, и людей.
— С такой хфилософией ты явно не тем делом занимаешься, — засмеялся Седой, схлопав себя по бокам.
— А твой друг, рыбку когда ловил, обратно в реку выпускал? — вдруг спросил Триша.
— Не-е, таскал голавля что есть мочи, — засмеялся Епифан, — и в ведро, в ведро его.
— Когда жрать охота, не до убеждений, — подытожил Триша.
— А чащобница наша, гляньте-ко, проснулась.
Девушка попыталась приподняться, но подвернутая нога сослужила ей недобрую службу, и она рухнула обратно, в вытаявший круг.
— Э-э-э, — протянул Епифан, — да ты, никак, ногу подвернула.
— Можно? — спросил Триша, наклонился к ноге, Улля кивнула.
Стянув с девушки сапог и размотав холщовые онучи, парень белую девичью голень ловко вправил. Улля стиснула зубы и перетерпела молча. Седой одобрительно кивнул, а Епифан спросил, сможет ли она далыне-то идти. Тогда девушка прошлась по полянке туда-сюда под одобрительный смех Епифана, и ей вручили шмат вяленой оленины и кружку горячего меда. Несколько дней питавшаяся древесной корой и земляными кореньями, Улля вгрызалась в мясо крепкими белыми зубами, точно волчонок.
— Так откуда ты к нам явилась, дитятко? — поинтересовался Епифан, когда с едой было покончено.
— Я не дитятко, — обиделась Улля, — мне уж семнадцать зим. Я от Смородины иду, с Калинова села.
— Ого, — восхитился Седой, — Смородина-река… это ж сто верст на Север! И про село твое слыхал. Ты часом не в роду со старостой? Он мне задолжал кой-чего…
— Я не знала своих родителей, — призналась Улля, — я сирота.
— Печально слышать, — сказал Седой, — я и сам сирота, знаю, каково это: без отца-матери, одному в целом мире. Гляжу я на тебя, и вот кажется мне, в твоем роду были северяне… Волос твой больно уж светел… так и сияют волосья-то!
Улля лишь плечами пожала.
— Знавал я одного северянина, — начал Епифан, — так ловко он умел зубы заговаривать, просто диво. Лихой был человек! По прозванью Хведрунг, он однажды в одиночку проник в охраняемую крепость на севере и спер монисто у жены тамошнего ярла. Слухи ажно до Новограда дошли, народ об этом полгода судачил и его лихостью восхищался.
— И что он сделал с тем ожерельем? — спросила девушка.
— Ничего не сделал, — промолвил Епифан, — украсть-то украл, а вот уйти от погони не смог… — Он сбился на полуслове и посмотрел на чащобницу недоверчиво. — А как же тебя волки-то не задрали по дороге?!
Они никогда не брезгуют отведать человечинки, особенно в зимнюю пору. А сто верст пройти — это…
— Что ты пристал, — вступился Триша, — не задрали — и хорошо. Повезло девке, радоваться надо.
— Улля, душа моя, — обратился к девушке Седой, — а жених-то есть у тебя? А то наш Триша, как до ножки твоей дотронулся, так с тех пор глаз от тебя оторвать не может. Занемог.
Тут мужики залились диким хохотом, даже Триша всхохотнул. Лесовичка же заалелась.
— Ты, девка, не обижайся. Внимания на нас, дурней, не обращай, — продолжал довольный своей шуточкой Седой, — мы тебя не тронем. Ты не думай, мы не какие-нибудь лиходеи, мы вообще-то охотники. Вишь ли, на медведя идем. Как косолапого завалим, сразу в городец двинем, оттуда потом парни придут, погрузят медведко на сани. Нам только бы его завалить.
— Медведь-то спит зимой, — заметила Улля.
— А это медведь-шатун, повадился по ночам в овинники ломиться. И умный такой! Овцу схватит — и сразу деру в лес, только его и видели.
— Никогда не охотилась на медведя.
— А на кого охотилась? — заинтересовался Епифан.
— На уток, бывало, — призналась чащобница, — а вообще, я больше до грибов охотница.
— И как же тебя занесло за сотню верст от родного порога? — спросил Седой. — Блуждаешь в одиночку по Лесному Морю. Епифан правду сказал: здесь всяк до добычи падок.
— Я слова заветные знаю, чтоб зверь не тронул, а иду в Искону.
— Зачем?
Девушка покачала головой, мол, не скажу.
— Что ж, каждый имеет право на свой секрет, — произнес Триша, косясь на товарищей.
— До рассвета еще есть время, надо всем поспать, — говорил Седой, — дежурить у костра будем по очереди. Я первый. А ты, девка, отсыпайся, поможешь нам с медведем.
Улля пожала плечами, мол, помочь не против.
— А можно я еще у костра посижу? — спросила лесовичка.
— Тогда с тебя история, — ответил Седой, — у нас так принято: сидишь у костра, расскажи историю.
Триша и Епифан, уже было залезшие в мохнатые мешки, высунулись обратно.
— Вряд ли вы сочтете мои истории интересными, — сказала девушка.
— Сочтем-сочтем, — подхватился Триша, — у нас принято рассказывать истории, но это не значит, что они должны быть интересными. Главное: правдивыми. Расскажи-ка нам правду.
— И подсядь уж поближе к костру, — добавил Седой, — чего ты хоронишься от огня?
Чащобница придвинулась, и языки пламени ярко выхватили из ночной темноты пригожее девичье лицо.
— Ладно, хорошо. Одним летом пошли деревенские девушки в лес по ягоды, ну, и я с ними напросилась. Было это давненько уж, я по десятому годку. Девушки далеко не полезли, испугались по чащам лесным шастать. А мне-то, дурехе, любопытно, чего это все чащу пугаются. Они все по местам хоженым топтались, а я в самую затемь побрела. То тут полянку найду, то там. Земляника красным ковром под ногами раскинулась, черника так и просится в корзинку, чуть дальше прошла, а там малины непролазно. Набила я корзину с горкой и вдобавок наелась до отвала.
А солнце уж к закату клонится, думаю, пора и честь знать. Ну, и двинулась обратно. Вышла из лесу-то, гляжу, стоят мои подруженьки: у меня-то корзинка полнехонькая, а у них и донышко не покрыто. Взяла их зависть лютая, что они домой порожними придут. Окружили меня и косятся так нехорошо, думаю, вот сейчас прибьют и закопают под ракитовым кусточком. — Улля замолчала и выжидающе посмотрела на охотников.
— Ну, и чем дело кончилось? — не выдержал Епифан.

…Проснулась Улля от того, что кто-то ее легонько трогал за плечо. Это был молодой Триша.
— Вставай, милая, пора.
Очень хотелось повернуться на другой бок, чтоб досмотреть цветной сон, приснившийся под утро. Вот всегда так, как только под утро снится веселый сон, так кому-то тут же приспичит тебя будить.
— Всю охоту проспишь, — шепнул ей на ухо Трифон. Его теплое дыхание обожгло ей щеку, и девушка нехотя поднялась. Чтоб не ощущать это дыхание снова.
— На вон, ножик поточи, — сказал Седой, швырнув ей точильный камень.
Позавтракав остатками оленины, они тронулись в путь сквозь поросль ольхи, в чащобу. Улля чувствовала себя куда лучше: нога не ныла, хорошо держала, спасибо юному костоправу.
— Так скоро к медведю-то придем? — спрашивала лесовичка.
— Не боись. Уже скоро, — отвечал вихрастый Триша, тащивший большую заплечную котомку и охотничье копье. Седой ушел на пятьдесят шагов вперед, у него был крепкий лук и десяток стрел в колчане, то и дело он останавливался, прислушиваясь.
Епифан, по словам охотников, отправился восточнее — поразведать хозяина. Но, сказать по правде, Улля не чуяла никакого медведя. Седой впереди шел бесшумно, точно крадущийся зверь.
И вдруг раздался крик филина. Седой сорвался на бег, Триша припустил следом, Улля побежала за охотниками со всей прытью, на какую была способна. Нога, только-только переставшая болеть, снова заныла, и девушка поминутно спотыкалась. Заутра плетеная коса била ее промеж лопаток и по спине, по спине, точно злая мачеха. Шапку-треух она засунула в мешок к Седому. На охоте, поучали мужики, шапка будет помехой, ничто не должно стеснять движений, уж лучше простыть: в мешок ее. Улля не очень понимала, какая им понадобится помощь в охоте на медведя от нее, слабой девушки, но зато точно знала, что бы с ней случилось прошлой ночью, если б она не повстречала в лесу этих охотников: лежала бы инеистая, на брачной постели Морозца.
Вышли на проселочную дорогу и увидали бегущего навстречу Епифана, который махал руками, точно мельница, и молча так, молча. И вдруг бросился мужик в кусты на другой стороне дороги.
И оттуда, откуда бежал Епифан, раздался цокот копыт. И песня. Из-за поворота показалась тройка лошадей, запряженная в сани. Мужик, сидевший на облучке, что-то напевал про степь, как ямщикам положено по их роду деятельности. Сани нагружены были мешками, на мешках сидели мужчина в распахнутом тулупе, с хорошим животом, начинавшимся чуть не от шеи, и мальчонка. За санями следовали трое всадников, вооруженных копьями: охрана.
— Погодь, проедут, тогда дальше пойдем, — шепнул Седой и присел на корточки за кустами. Улля тоже присела, опустив одно колено в слежавшийся снег: с дороги их не заметишь, а им все отсюда видать.
— Не шуми, — опять прошептал Седой. А когда обоз поравнялся с их укрытием, неожиданно толкнул ее в спину, да с такой силой, что она вывалилась на дорогу, аккурат лошадям под ноги.
— Тпру-у, — заорал ямщик, осаживая коней. Телега подалась вперед, мальчонка едва не скатился с мешков.
Улля, собравшись в комок, едва успела выкатиться из-под копыт вставших на дыбы лошадей.
— Откуда ты тут взялась?! — заорал ямщик. — Чего под копыта лезешь, курва лесная?!
Всадники, скакавшие за санями, подъехали к ней и окружили с трех сторон.
— Ты кто такая? — спросил один из них недобрым голосом. — Прочь с дороги!
— Погодите, — приказал мужчина в богатом тулупе, — не видите, что дитя перед вами. Может, беда какая стряслась.
Он слез с саней и подошел к девушке, подал ей руку, помог подняться.
— Ты, дитя, не серчай на них, — сказал он как можно приветливее, — охранники мои — дядьки суровые, всюду опасность видят. Мы в Искону едем. Ты не оттуда? Заблудилась небось? Окажи честь, садись в сани, девица.
Улля не успела и рта раскрыть, как из кустов прилетела стрела. Ямщик, хватаясь за торчавшее в шее древко, хрипя, рухнул в снег и окрасил его красным. Следующая стрела сразила ближайшего к Улле всадника, застряв у него в глазу, — Седой бил знатно. Почти тут же из кустов, с двух сторон дороги, выпрыгнули Триша с Епифаном; парень всадил охраннику копье в живот, не спасла и кольчуга, а его подельник скинул с лошади и прирезал последнего провожатого, который перед смертью успел пожалеть, что не нанялся к другому купцу.
Схватка была так неожиданна и страшна, что купец застыл в немом изумлении с округлившимися от страха глазами.
Тут показался Седой: спрыгнул на дорогу с пригорка.
— Отдавай, купец, товар, — гаркнул он, — тогда мальчонку твоего не тронем. И сам жив останешься. Только не вздумай…
Купец только кивал, он потерял дар речи, будто никак не мог поверить в случившееся. Но он был не одинок, точно так же остолбенела девушка, стоявшая среди трупов. Вот, значит, на какого медведя они охотились! Вот это что за охотнички! Не охотнички, а разбойнички!
Купец не успел больше произнести ни одного слова (последним его словом в жизни было «девица»): подошедший сзади Епифан полоснул его по горлу вострым ножичком, и купец, страшно щерясь горлом-ртом, осел в снег. Проворнее взрослых оказался мальчонка, он соскочил с саней на безлюдную сторону и что есть мочи драпанул в лес.
— Триша! — Седой повернулся к меньшому, тот кивнул и ринулся за мальчиком в чащу.
Улле тоже хотелось убежать отсюда подальше, но будто кто-то вцепился в нее мертвой хваткой, не давал сдвинуться с места. С ужасом она смотрела на Седого, а тот, улыбаясь, прилаживал за спину свой лук.
— Ты чего боишься-то, девица? — вымолвил он. — Я ж тебе сказал — не надо нас бояться. Мы охотники. Раньше были охотниками за головами, а нынче стали за купцами. Что поделать, голод не тетка. Хочешь, выбирай себе, что приглянется, в Купцовой поклаже. Тебе доля полагается, у нас все по-честному.
Улля лишь мотала головой.
— Ну, как знаешь, — махнул рукой Седой, — иди по дороге, она тебя к городу выведет, всего-то версты две до него.
Развернувшись на ватных ногах, чащобница побрела было прочь, но затем, оглянувшись на охотников за купцами, остановилась и раздельно произнесла:
— Шапку-то верните!
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